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Часть первая



В штаб отряда лейтенант Чердынцев прибыл вечером, в душных, сильно пахнущих молодой, недавно распустившейся сиренью сумерках.

Дежурный – низкорослый, с усталым лицом и, как показалось Чердынцеву, плохо выбритыми щеками капитан вызвал солдатика, такого же низкорослого и усталого, как и он сам, и сказал ему:

– Проводи лейтенанта в командирский дощаник, в комнату Терёшкина, там дверь открыта… Терёшкин из отпуска уже вряд ли вернётся, он принят в академию, – и, глядя, как солдат поправляет на круглой крупной голове пилотку, добавил, уже обращаясь к Чердынцеву: – Завтра утром на вашу заставу пойдёт полуторка с новыми пограничными столбами, с боеприпасами и провиантом, с ней вы и отправитесь на место своей постоянной службы…

Всё оказалось очень просто и обыденно, никаких оркестров и громких речей, которые ожидал Чердынцев, никакой помпы – нич-чего, словом.

– А доложиться старшему по отряду? – растерянно пробормотал Чердынцев.

– Если он вернётся ночью, то доложитесь, лейтенант… Завтра воскресенье, и он может не вернуться, поскольку отбыл на спортивные сборы. Это шестьдесят километров отсюда. Для быстроходной «эмки», правда, не расстояние, но кому захочется ехать сюда по июньской жаре? Тем более, к нему жена из города прибыла и он взял её с собой… Так что не занимайтесь буквоедством, лейтенант!

Это было не по правилам, но Чердынцев промолчал: в конце концов со своим уставом соваться в чужой монастырь негоже – это во-первых, а во-вторых, уж больно строгим был голос усталого капитана. Он хотел было спросить про обстановку на границе, но вместо этого козырнул капитану и шагнул вслед за маленьким солдатиком к выходу.

На улице в теплом застойном воздухе кружилась мошкара, в кустах и в кронах деревьев звенели цикады, звук их был острым, резким, больно колол слух; Чердынцев догнал солдатика, поинтересовался – хотелось узнать то, чего он не узнал от капитана:

– Ну как тут, на границе, тихо?

– Когда как, товарищ лейтенант, – ответил тот басом, совсем не соответствующим его маленькой фигуре – такой густой командирский голос должен был принадлежать рослому командиру полка, а не рядовому бойцу. – Раз на раз не приходится. В основном тихо, но иногда бывает… – солдатик замолчал и красноречиво развёл руки в стороны…

– Что, немцы шалят?

– Шалят – не то слово.

– Что же именно они делают?

– Об этом точно знают в оперативном отделе отряда, – уклончиво ответил солдатик. Обижаться на него не было резона – так солдатика выучили.

– Нарушения границы с сопредельной стороны часто бывают?

– Бывают, товарищ лейтенант.

Звон цикад усилился, небо почернело, покрылось яркими, весело подмигивающими друг другу звёздами, вдруг среди них вспыхнул яркий «керосиновый фонарь» и неторопливо, оставляя за собой длинный хвост, устремился к земле.

– Ого, целый болид! – сказал лейтенант.

– Очень похоже на немецкую осветительную ракету, – выдал свою версию маленький солдат.

Командирский дощаник оказался длинным старым бараком, кое-где подремонтированным, со свежими, видными даже в темноте заплатами, налепленными на стены этого видавшего виды жилья. Чердынцев подумал, что на заставе может быть и хуже – там люди вообще могут размещаться в палатках, – но в следующий миг откинул это предположение от себя, как негодную вещь – не по-комсомольски думать о чём-то плохом, задача перед ним стоит совсем другая: плохое, если оно есть, сделать хорошим.

Прежде чем войти в дощаник, маленький солдат ткнул пальцем в несколько столбов, прислонённых к стене около двери, вкусно, как-то по-домашнему пахнущих краской.

– Эти столбы завтра утром и должны отбыть на заставу.

Чердынцев хотел было похлопотать по столбам рукой, но солдатик остерёг его:

– Не надо, они ещё сырые. Краска не высохла!

Комната, которую занимал неведомый Терёшкин, была светлой, уютной оклеенной свежими обоями.

Солдатик неуклюже потоптался на полу и сказал:

– Вот! – потом, будто короткого, с выражением произнесённого словца «Вот» было недостаточно, обвёл рукою комнату и добавил, также с выражением: – Ага!

Разговорчивый был товарищ.

– Как ваша фамилия, боец? – поинтересовался Чердынцев, но тот, словно бы не услышав его, пощёлкал выключателем, проверяя, исправен он или нет, шмыгнул носом-пуговкой. – Как фамилия, боец? – повторил вопрос Чердынцев.

– Ломоносов.

Лейтенант нахмурился, озадаченно потёр пальцами лоб: это что же, солдатик издевается над ним? Причём здесь Ломоносов? Чердынцев хмыкнул недовольно и произнёс вслух:

– Причём здесь Ломоносов? Что-то я не понял…

– Фамилия моя Ломоносов, товарищ лейтенант. Я из тех же мест, где и Михайло Ломоносов родился. Но в школе меня звали просто Ломаным – Ломаный да Ломаный. Никакой я не ломоносов, в общем… Но фамилия – Ломоносов, – маленький солдат ещё раз стукнул каблуками по полу комнаты, пробормотал: – Я счас… – и исчез.

Чердынцев огляделся. К стенке над тумбочкой был прикноплен цветной портрет Сталина, вырезанный из «Огонька», к окну вместо шторки была прилажена газета, – чтобы с улицы не было видно, что Терёшкин делал в комнате, кровать застелена старым серым одеялом, из-под которого высовывались носы облупленных кожаных тапочек. Дверца тумбочки была плотно прикрыта, в проёме белели бока круглых картонных коробочек с зубным порошком. Зубной порошок – товар в военной среде популярный. Им можно не только зубы чистить, но и пуговицы, только зачем Терёшкин решил накопить его так много? К войне, что ли, готовился?

Чердынцев сел на кровать, расстегнул портупею. Кровать была жёсткая, словно бы вместо матраса владелец заправил её несколькими кусками кровельного железа, – скрипела ржаво, противно, рождала на зубах щекотный чес.

На старом, с толстыми, украшенными деревянными завитками ножками столе высился алюминиевый чайник с помятыми боками, рядом красовалась видавшая виды алюминиевая кружка, украшенная выдавленной острием ножа надписью «Валерий» и датой «12.04.41 г.» Вполне возможно, что Терёшкина звали Валерием. Чердынцев вздохнул – человеку, поступившему в академию, можно только позавидовать, – перевёл взгляд на окно.

Глубокая бархатная чернота, в которую были погружены яркие, дорого переливающиеся, весёлые звёзды, мелкое волнующее сеево, просматривающееся за ними, на втором плане, и ещё дальше – ну совсем как в театре, где декорации строятся в несколько рядов. Глядя на них, Чердынцев ощутил внутреннее беспокойство: сегодня эти небесные каменья такие вот, яркие, а какими они будут завтра? Он расстегнул воротник гимнастёрки – пора и поспать немного. Сегодняшняя ночь – самая короткая в году.

Неожиданно среди ярких блестящих звёзд снова возник красноватый шевелящийся шар, неторопливо прошёлся среди сверкающих сколов вдоль линии горизонта, потом, набрав силу и яркость, сделавшись опасным, страшным, отвесно нырнул вниз.

«Неужели врежется в землю? – возникло у Чердынцева в голове неверящее. – Не должен. Сгорит, до земли не долетит, – он попытался убедить себя в том, что болид до земли не сможет долететь, но ощущение беды, внезапно возникшее в нём, не проходило. По шее забегали холодные мурашки, Чердынцев попытался прихлопнуть их ладонью, но это были не те усатые мурашки, которых можно было прихлопнуть… – Это ведь такая силища – беда».

Он поморщился – слова, что возникли в мозгу, – какие-то затёртые, сплющенные, ржавые… Лезут в голову, будто мухи. Надо бы отогнать их, а они не отгоняются, липнут упрямо – и с языка их не соскрести, и из головы не выплеснуть. Он покрутил головой, словно хотел вытряхнуть противные слова из себя, подумал о Москве – любимом своём городе…

Москва в последние годы сделалась очень светлой и праздничной – изменилась за пару-тройку коротких лет. Нравилась Чердынцеву Москва. Тем более, там сейчас находилась его мама. И не только мама.

Отец… Отец же находился на Дальнем Востоке, командовал там пограничным отрядом. Чердынцев-младший пошёл по стопам Чердынцева-старшего, стал пограничником, хотя мать считала, что её сын Женька совершил неверный шаг, служба на границе – не для него.

Гораздо лучше было бы, если б Женька стал, например, инженером на каком-нибудь уважаемом заводе типа «Шарикоподшипника» или гиганта, выпускающего могучие автомобили ЗИС, но Женя Чердынцев так не считал, и отец его так не считал… Вообще разногласия между отцом и матерью случались часто, вполне возможно, что именно поэтому они и жили врозь, и от этой разницы мнений больше всего страдал сын. Жене Чердынцеву граница нравилась, и жизнь беспокойная нравилась, и вообще мужчина может считать себя настоящим мужчиной только на границе. Не в Москве, играя в «зоску» где-нибудь в проулке около Центрального телеграфа или опечатывая стены пятаком в Лялином переулке, а на границе, на берегу тревожно затихшей реки, в горах, сидя с винтовкой в засаде, перекрывая бандитскую тропу, на озере Хасан, где несколько лет назад гремели отчаянные бои и генерал Жуков водил в атаку танки, в северных фиордах, окаймлённых белоснежной пеной гулкого морского прибоя. Мать конечно же неправа.

Но это не удалило сына от неё, наоборот, приблизило, мать со своими несогласиями, неженской колючестью, стремлением отстоять собственное мнение была очень дорога сыну, иногда ему до слёз было жалко её… Кстати, отец в таких случаях почти всегда уступал матери.

Чердынцев отвернул обшлаг рукава, посмотрел на часы – было без четверти двенадцать ночи. Часы Чердынцев носил знатные, в серебряном корпусе, с циферблатом, украшенным надписью «ЗИМ», что означало – произведены они на заводе имени Молотова, – с боков к часам были приварены желтоватые латунные ушки: часы эти были карманными, но неведомый мастер, у которого мать купила этот выдающийся хронометр и подарила сыну, решил превратить их в наручные и произвёл это вполне успешно. Прилаженные к коричневому кожаному ремню, часы выглядели очень солидно.

По двору, недалеко от дощаника, торопливой трусцой пробежали двое пограничников. Чердынцев вновь посмотрел на часы.

Минуты через три во дворе появился пыхтящий, державший чемодан сразу двумя руками Ломоносов. Остановившись посреди двора, маленький боец дунул себе в нос, сбил со лба потную морось и вновь схватился обеими руками за чемодан. Чердынцев почувствовал, что у него наливается горячей краской лицо – тщедушный боец тащит его тяжёлый чемодан, а он, здоровенный мужик, прохлаждается… Тьфу! Да потом всему миру уже известно, что слуги в России отменены в семнадцатом году: как «Аврора» грохнула своими орудиями, как всколыхнула залпом холодный мутный воздух Петрограда, так слуг и не стало.

Лейтенант поспешно застегнул портупею и, громыхнув сапогами по деревянному полу, выскочил из дощаника наружу.

– Да что же вы, товарищ боец, – пробормотал он обескураженно, перехватывая чемодан и отодвигая в сторону Ломоносова, – что же вы… Я сам. Сам!

– Вы не глядите, товарищ лейтенант, что я маленький, – неожиданно обиженно произнёс Ломоносов, хлюпнул носом, – я сильный. Я ведь деревенский, а в деревнях народ калибром поменьше будет, чем в городах, зато очень сильный, – Ломоносов ухватил себя за рукав гимнастёрки, помял демонстративно бицепс, намекая, что мускулы у него ого-го какие, – о-очень сильный! Чемодан для меня – пфу!

Чердынцеву сделалось весело – очень уж забавным был этот боец. Он фыркнул, перекинул чемодан из руки в руку:

– Спасибо вам, товарищ боец!

– Не стоит, товарищ лейтенант. Я с вами не прощаюсь, я с вами завтра… – Ломоносов ткнул пальцем в сторону пограничных столбов, выстроенных в рядок у стенки, – с вами завтра на заставу поеду, меня в наряд включили.

– А столбы до утра успеют высохнуть?

– Успеют, – заверил лейтенанта боец.

– Тогда не прощаемся, – воскликнул лейтенант и потащил чемодан в комнату. Деревянные половицы звучно запели у него под ногами. Когда он был без чемодана, они не пели, сейчас запели голосисто, громко… На улице также голосисто и громко звенели цикады. Один звук сливался с другим.

Ломоносов не уходил, стоял под окном и пальцами трогал пограничные столбы, проверяя, высохла ли краска или нет? Краска почти высохла, осталось чуть. Лейтенант высунулся в окно, спросил:

– А что за суета на территории штаба была? Народ куда-то побежал…

– Да нарушение очередное. Каждую ночь немаки границу нарушают.

– Так часто?

– Иногда до сорока раз за ночь.

– Ого, – сказал лейтенант и сел на койку.

Только сейчас Чердынцев почувствовал, что он устал за день, сильно устал, голова сделалась тяжёлой, чужой, вместе с болезненной тяжестью в тело в очередной раз натекла тревога. О том, что представители сопредельной стороны, как в данном случае надо называть немцев, уже оккупировавших Польшу и выставивших на границе свои посты, могут до сорока раз за ночь нарушать демаркационную линию, Чердынцев даже не слышал. Он помял пальцами виски – надо было избавиться от боли и духоты. И ещё – от этой липкой, очень неприятной тревоги, от которой кожа на теле покрывается гусиными пупырышками.

– Спокойной ночи, товарищ лейтенант, – вежливо попрощался маленький аккуратный солдатик, поправил на ноге голенище сапога, сползшее вниз. С сапогами у него, похоже, всегда были проблемы.

– Спокойной ночи!

– Когда расцветёт, примерно в пять утра, я вас разбужу, – сказал солдатик, – в шесть на заставу уже пойдёт машина…

Ломоносов говорил что-то ещё, но лейтенант уже не слышал его, клевал носом – всё-таки он здорово устал за прошедший день, – но в следующее мгновение всё-таки очнулся, проговорил машинально, лишь для того, чтобы Ломоносов услышал его голос, а что скажет лейтенант, это было совсем неважно:

– Да-да, спасибо… К этой поре я уже сам проснусь.

Как ни странно, нарушений в ту ночь было зафиксировано не двадцать пять и не тридцать, и не сорок – лишь одно, то самое, которое засёк лейтенант – на его глазах на пограничную линию выдвигалась тревожная группа.

Трещали цикады, где-то неподалёку от дощаника, в густоте вековых деревьев хрипло гукал филин, одинокий страшноватый крик его увязал, тонул в других криках, но Чердынцев сквозь сон слышал только филина и спрашивал себя: «Кто это кричит? Неужели человек? Может быть, нарушитель?»

Из глубины сна на лейтенанта накатывала тёплая успокаивающая волна, Чердынцев, подмятый ею, нырял глубоко и уже не слышал филина, остальные же звуки, звон цикад и разные птичьи голоса не доходили до него и раньше, тонули в глухом мягком пространстве. И сам он сейчас лежал на чём-то мягком, удобном, отдыхал. Серый свет, который он видел, был несильным, успокаивающим, приятным…

Но прошло немного времени, и он снова ощутил тревогу – сосущую, холодную, прилипчивую, будто заразная болезнь. Чердынцев протестующе задвигал головой по подушке, засипел, потом стиснул зубы и сипенье прекратилось.

Тревога не проходила.

Лейтенант вздохнул тяжело – понимал, что он спит, а из сна надо было выплывать, иначе тревогу не заглушить, – провёл ладонью по лицу и от движения этого, от самого прикосновения к коже проснулся. Было тихо. И цикады уже не трещали, и филин не гукал. Говорят, когда кричит филин – это к беде.

Чердынцев хоть и был жителем городским, лесных и сельских премудростей не знающим, а о зловещих предупреждениях, которые делает людям филин, слышал не раз. Лейтенант открыл глаза и зашевелил губами: «Свят, свят, свят!» – в следующий миг обрезал себя: ещё не хватало на какие-то старушечьи приметы внимание обращать…

Почему так тихо? И цикады куда-то подевались, и филин… Если крик филина был неприятен, то с цикадами можно было бы мириться… Но нет.

Вспомнился отец. Как он там, на далёкой дальневосточной границе? Отца Чердынцев любил больше, чем мать, – так уж получилось, – отец был добрее, внимательнее, умел находить тёплые верные слова во всякой беседе, там, где мать отвешивала сыну подзатыльники, отец одарял мороженым либо сладким рыжим петухом, выплавленным из вкусного жжёного сахара и насаженным на плоскую деревянную лопаточку… Эти милые вкусные предметы делали детство особенно запоминающимся.

После боёв на Хасане отец приехал в Москву с орденом Красной Звезды на гимнастёрке, сообщил как бы между прочим, что орден ему вручал сам генерал Жуков.

О Жукове тогда много писали в газетах… Чердынцев приподнялся на кровати, покрутил головой, стараясь уловить хотя бы один звук, доносящийся с улицы, но было тихо, очень тихо, такая тишь способна либо совсем освободить человека от сна, либо быстро опрокинуть в дремотное состояние, явь тогда покрывается светлым туманом и уже не хочется ни вспоминать что-либо, ни думать о чём-то… Сон проглатывает человека целиком.

Так было и с Чердынцевым. Едва он опустил голову на подушку, как тут же уснул.

Он так и не понял, сколько времени спал – час, полтора или всего-навсего десять минут.

Вначале в сознание его проник далёкий непонятный вой, напоминающий звук ползущего по кривым железным рельсам трамвая, потом Чердынцев подумал о том, что это может быть тяжёлый артиллерийский снаряд, неторопливо отправившийся в далёкий путь, к своей, видимой только ему одному цели, но в следующий миг отмёл мысль о снаряде, это мог быть какой-нибудь сумасшедший танк, вырвавшийся из бокса на свободу, либо паровоз с лопнувшим котлом…

Прошло ещё несколько мгновений, и он услышал треск, словно пара крепких рук рвала на куски прочную ткань, и Чердынцев невольно поморщился: зачем? Зачем рвать новую прочную ткань? Она же может пойти в дело!

Лейтенант пробовал разлепить глаза и очнуться, но не мог, это было выше его сил, голова неожиданно потяжелела настолько, что её невозможно было оторвать от подушки. Чердынцев дёрнулся во сне раз, другой и вновь обессиленно вдавился головой в подушку – сон не отпускал его. Грохот тем временем раздался совсем рядом, и Чердынцев услышал крик, обращённый к нему:

– Товарищ лейтенант, а, товарищ лейтенант! Очнитесь!

Чердынцев с трудом разлепил веки. Над ним навис давешний солдатик, ожесточённо тряс его обеими руками. За спиной солдатика, в чистом, хорошо вымытом окне трепетало пламя – горела крыша штаба… Лейтенант неверяще застонал, перевернулся набок и сполз с кровати на пол.

– Вас ранило, товарищ лейтенант? – обеспокоенно прокричал Ломоносов ему на ухо.

– Нет… Что происходит? – прохрипел Чердынцев. – Ничего не пойму…

– Вас не ранило, товарищ лейтенант? – заведенно проговорил Ломоносов. – А?

– Нет. Что происходит, боец?

Ломоносов потряс головой.

– Не знаю! Стреляют снарядами.

Серый утренний воздух, который лизали языки пламени, дрогнул, развалился надвое – в обе стороны полетели тяжёлые ошмотья пепла, – освободившееся пространство опалил тусклый красный свет, в угол штабного здания всадился снаряд, вывернул несколько кирпичей, размолол их в пыль.

Двор накрыло душное кирпичное облако. В облако это врезался новый снаряд, пропорол его насквозь и выломал ещё полстены в штабном доме. В крышу дощаника с тяжёлым стуком всадилось здоровенное бревно.

Окно задребезжало тонко, жалобно, из него вывалилось стекло. Как ни странно, в страшном грохоте Чердынцев услышал этот слабый, мигом угасший звук, он отрезвил его окончательно.

Хорошо, что Чердынцев спать лёг, не снимая с себя брюк, стянул только гимнастёрку (он словно бы что-то чувствовал), облачиться для него было делом нескольких мгновений, лейтенант поспешно застегнул ремень, подтянул сапоги и кинулся к двери. Запоздало скомандовал Ломоносову:

– За мной!

Тот согласно тряхнул головой – деревенский человек, он умел подчиняться. Чердынцев выскочил наружу, но в то же мгновение круто развернулся: вспомнил о чемодане – там ведь и бумаги остались, и бритва с помазком, и нательное бельё, и полотенце, и фотокарточки, вклеенные в нарядный, с богатой кожаной обложкой альбом.

Альбом этот ему подарила Надя Шилова – любимый человек, оставшийся в Москве. Чердынцев почувствовал, как лицо у него сделалось горячим, будто по щекам и лбу провели огнём.

В это время над головой пробултыхало что-то тяжёлое, – снаряд перелетел через двор, завалил забор и взорвался посреди молодых пирамидальных тополей, росших разрозненно, то густо, то редко – в каком порядке попали семена в землю, в таком тополя и росли. Вверх полетели сучья с зелёными трясущимися листьями, обломки стволов, куски земли. Лейтенант машинально пригнулся – так учили на занятиях, на летних сборах, наука эта казалась вроде бы ненужной, лишней, а в памяти осталась, – схватил за рукав Ломоносова, также пригнул к земле.

Над головой тяжело прошелестели осколки, отправились дальше, неся за собою смерть.

Чердынцев выпрямился, машинально отряхнулся.

Это был последний снаряд, лёгший на штабную территорию, лейтенант вначале не понял, почему снаряды перестали падать, а потом догадался: сейчас появятся какие-нибудь диверсанты в рогатых касках, скорее всего – немцы. Нужно оружие, чтобы их отбить.

– Скорее к штабу! – скомандовал Чердынцев Ломоносову. О своём чемодане он уже забыл.

Маленький боец послушно вскочил, оторопело глянул в одну сторону, в другую – штаб горел, и он не узнавал его, пламя сильно изменило дома.

Лейтенант кинулся к штабу, подогнал Ломоносова:

– Не отставать!

Ломоносов послушно затопал каблуками следом.

Около крыльца Чердынцев споткнулся – на ступенях, свесив голову вниз, пытаясь дотянуться до земли руками, лежал убитый капитан – дежурный по штабу, который принимал Чердынцева – в голову ему угодил небольшой осколок, аккуратно рассёк синий околыш фуражки и расколол череп. Умер капитан мгновенно.

Маленький боец налетел на Чердынцева и остановился.

– Ох! – жалобно прохрипел он. – Что же это такое делается? – Ломоносов по-бабьи прижал ладони к щёкам. – Товарищ капитан! Что же это такое… – В следующий миг он с надеждой спросил у лейтенанта: – Может, он жив?

– Нет, он мёртв, – выкрикнул в ответ Чердынцев, пригнулся невольно – с крыши слетел дымящийся лист железа, шлепнулся на землю.

– Может, ему нужна помощь? – не слыша лейтенанта, взвыл маленький боец, в голосе его послышались слёзы. – А?

– Нет, капитану уже ничто не поможет, – Чердынцев расстегнул кобуру, висевшую у убитого на боку, достал оттуда пистолет ТТ, сунул себе за ремень, потом достал из небольшого кожаного кармашка запасную обойму, спрятал её в кармане.

– Разве так можно, товарищ лейтенант? – неожиданно произнёс Ломоносов и по-старчески сморщив лицо, всхлипнул.

– Пистолет капитану больше не нужен, – безжалостно произнёс Чердынцев, – всё, он уже отвоевался.

Ломоносов снова всхлипнул. Чердынцев, перепрыгнув через убитого капитана, поднялся на крыльцо, сунулся было в дверь, но тут же выскочил обратно, следом за ним вымахнул длинный язык пламени, попробовал дотянуться до человека, но сил не хватило, и язык угас. Чердынцев выругался.

– Где в штабе находится оружие?

– В каптёрке, за железной решёткой. Там для винтовок специальное место отведено.

– Не пробиться, – с сожалением произнёс лейтенант, – всюду огонь.

Он вытянул голову, прислушался – недалеко от штаба, совсем недалеко, за грядой деревьев, раздалась стрельба – несколько сухих, каких-то выхолощенных очередей, которым ответили пять звучных гулких ударов, – стреляли из винтовки, нашей, мосинской, – и всё… Очереди были чужими – у нашего оружия такого звука нет. И патроны у нас другие, и порох.

– Эх, винтовочку бы сейчас сюда, – неожиданно тоскливо проговорил лейтенант, – хотя бы одну на двоих…

С крыши снова свалился лист железа, раскалённый докрасна, дымящийся, он пролетел над самыми головами. Лейтенант пригнулся, Ломоносов шарахнулся в сторону, прикрылся столбом крыльца, лист улетел далеко, шлёпнулся на дорожку, ведущую к крыльцу, посыпанную рыжеватым речным песком, над листом взвилось густое облако ярких горящих искр.

За деревьями снова прострекотали несколько автоматных очередей. Им ответил гулкий винтовочный выстрел. Один.

– За мной! – скомандовал Чердынцев маленькому бойцу и, пригнувшись, побежал вдоль штабной стены.

Из окон штаба выхлёстывали дым и пламя, внутри что-то рвалось. Звук был задавленный, приходил словно бы из погреба. Лейтенант понял – это рвутся патроны в раскалившихся цинковых ящиках. Ломоносов следовал за лейтенантом, будто привязанный – не отставал от него ни на шаг.

Боковая стена была готова уже развалиться – её наполовину съело пламя, кирпичный низ осыпался, брёвна, уложенные поверх кирпича, составлявшие второй этаж, пузырились влажными маслянистыми волдырями – это вспухала и лопалась старая краска.

Чердынцев остановился, перевёл дыхание.

– Ломоносов, скажи поконкретнее, где находится оружейная комната и как к ней подобраться?

– Уже никак, товарищ лейтенант, вы правильно заметили – всюду огонь, – круглое детское лицо Ломоносова было испачкано сажей, под носом пролегла широкая чёрная полоса – совсем, как усы у маршала Будённого, глаза, обваренные дымом, слезились. – Нам туда не пробиться.

– Тьфу… – Чердынцев хотел выругаться, но вместо этого прикусил язык и махнул рукой – ни отец, ни мать за ругань его не похвалили бы. Особенно мать – Ираида Петровна была по этой части очень строга, в детстве, если сын позволял себе выругаться «чернаком» – посылал кого-нибудь к чёрту, – била его ладонью по губам… Но потом, в пограничном училище, Чердынцев всё-таки научился ругаться, без этого было никак нельзя. Без этого умения взрослые курсанты не чувствовали себя взрослыми. Чердынцев с досадою махнул рукой, располосовал ребром ладони воздух, будто клинком, и побежал дальше.

Маленький боец проворно последовал за ним.

Задняя стена, кирпичная её часть, в двух местах треснула, и в проломы валил густой тёмный дым. Чердынцев остановился у одного из проломов, приподнялся, пытаясь заглянуть внутрь, но в тот же миг отшатнулся – в лицо ему ударила густая вонючая струя.

Внутри штаба, в глубине горящих комнат, снова раздался треск. Чердынцев напрягся – что-то он не был похож на тот треск, что раздавался раньше, – был более звонким и более сильным, что ли.

Лейтенант потряс головой – показалось, что слышит он плохо. Треск раздался снова, и лейтенант понял – это не патроны, это бьют сразу несколько автоматов, стреляют дружно, почти в унисон – видать, автоматчики держатся кучно, подстраховывают друг друга. Кто это? Немцы? Румыны? Сомнительные друзья-поляки? Кто-то ещё?

У Ломоносова, также обратившего внимание на этот звук, на лице даже круглая дырка образовалась – рот распахнулся сам по себе, глубокий, чёрный, язык измазан сажей.

– Это война! – неожиданно произнёс он.

Лейтенант вспомнил различные объяснения, которые давали по радио руководители партии и правительства, их дельные речи, вспоминал статьи, опубликованные в «Правде», и отрицательно мотнул головой:

– Это провокация!

– Какая ж это провокация? – в голос Ломоносова натекли сварливые нотки. – А товарища капитана тогда за что убили? Это не провокация, это война…

Чердынцев добрался до угла здания, выглянул из-за него. Недалеко, метрах в семидесяти от штаба, цепью шли люди, одетые в чужие мундиры, и поливали пространство перед собою из автоматов. Форму их Чердынцев знал – в училище знакомили. Похоже, маленький боец прав – это не провокация, это нечто большее.

Ломоносов ткнулся ему руками в спину и, тяжело дыша, остановился.

– Назад, боец, – сказал лейтенант, – назад.

– Кто там, товарищ лейтенант?

– Немцы!

Произнёс Чердынцев это слово и отрицательно мотнул головой – не верил в то, что говорил: ведь с немцами же заключён пакт о ненападении, сам товарищ Молотов его подписал… Не может быть войны! И тем не менее глаза не обманывали его. Лейтенант почувствовал, как по спине побежали холодные неприятные блохи, в висках раздался гулкий удар, словно бы его хлобыстнули боксёрской перчаткой на ринге.

Он оглянулся, увидел молодое дерево, с корнем вывернутое из земли снарядом, за ним – тёмную гряду леса. Ощупал пальцами рукоять ТТ, заткнутого за ремень, – с одним пистолетом против нескольких автоматов много не навоюешь. Даже против одного автомата не устоишь.

Увидел, как наперерез шеренге автоматчиков кинулась небольшая согбенная фигурка в нижней рубахе – какой-то бесстрашный боец, не успевший в суматохе одеться, – он с ходу влетел в воронку и оттуда швырнул в цепь гранату.

Цепь сразу поредела на четыре человека.

– Молодец! – оценил действия храбреца лейтенант.

Боец вновь высунулся из воронки, опять взмахнул рукой, но бросить гранату не успел – пуля подсекла его. Боец рухнул в воронку, граната упала на взрыхлённый бортик и скатилась вниз. Чердынцев, увидев это, невольно застонал: не успеет боец выкинуть гранату обратно…

В следующее мгновение из воронки выхлестнуло пламя: граната взорвалась. Всё, храбреца не стало. Сделалось обидно: как же так? Чердынцев зло стукнул по стенке дома, словно бы отзываясь на этот удар, наверху что-то голосисто взвыло, с крыши сорвалось и улетело в сторону несколько тёмных, будто бы обугленных листов железа, тяжёлая простынь вонючего дыма свалилась вниз, накрыла с головой и лейтенанта, и маленького бойца.

– Жалко! – хрипло пробормотал Чердынцев.

Издалека пронеслись несколько пуль, черкнули по срезу стены, выбили густой сноп кирпичной пыли и с разбойным свистом всадились в землю – кто-то из автоматчиков заметил лейтенанта и ударил по нему прицельно.

– Сволочи! – выругался лейтенант.

В угол стены, в самый срез, снова всадилась очередь, выбила новый сноп кирпичной пыли, обдавшей людей с головы до ног, сверху опять рухнула ещё одна шапка тяжёлого густого дыма.

– Война это, товарищ лейтенант, – заведенно пробормотал маленький боец.

Неожиданно он всхлипнул слёзно, в горле у него возник и застрял крик – неведомо, что принесёт эта страшная напасть людям. Во всяком случае, ничего хорошего. Но лейтенант не стал разводить антимоний и вступать с бойцом в дискуссию.

– Отходим, Ломоносов, – он развернулся, отбежал на несколько метров и призывно махнул рукой. – Не отставать!

– Иду, иду, товарищ лейтенант, – грубым баском, в котором прозвучали совсем не к месту детские нотки, отозвался маленький боец и перешёл с шага на бег. – Иду…

Чердынцев сходу перемахнул через увядшие, посечённые осколками кусты, перепрыгнул через поваленный ствол старой липы и, пригнувшись, побежал к темнеющим лесным зарослям. Ломоносов, стараясь не отставать, – за ним.

Два часа спустя они уже сидели вдвоём у небольшого, но жаркого костерка, разведённого в неглубокой песчаной яме.

У запасливого Ломоносова с собою оказалась хлебная горбушка, жёсткая и очень вкусная. Чердынцеву показалось даже, что никогда в жизни более вкусного хлеба он не ел.

– Из хлеба, товарищ лейтенант, вообще удивительные деликатесы можно приготовить, – довольным тоном проговорил Ломоносов, – даже шашлык жарить… Пробовали когда-нибудь хлебный шашлык?

– Нет.

– Сейчас мы это дело и сотворим… И попробуем, – деловито произнёс маленький боец, сорвал длинный тонкий прут, растущий из песка, перочинным ножом отпластал от горбушки небольшую скибку, порезал её на аккуратные кубики. Каждый кубик насадил на прут – получилась шашлычная снизка. Объявил: – Полуфабрикат готов.

Он сунул прут с хлебной снизкой в огонь, подержал немного, повернул. В воздухе немедленно возник вкусный жареный запах. Так пахнуть может, наверное, только свежая ржаная пышка, что иногда перепадала курсантам училища от старательных армейских пекарей – пышки шли поштучно, много их никогда не бывало… Три года провёл Чердынцев в училище, непростые были, конечно, эти годы, но зато – очень счастливые. Другого такого времени в жизни Чердынцева, наверное, уже и не будет.

– Правда, вкусно пахнет, товарищ лейтенант? – спросил Ломоносов и снова перевернул хлебную снизку.

Лейтенант не ответил, приподнялся над ямой, покрутил головой – показалось, что он услышал приглушённые человеческие голоса. Но нет, голосов не было. Лишь птицы возбуждённо галдели – весь лес был наполнен птичьей звенью.

– Ещё пять минут, максимум семь, Ломоносов, и мы должны отсюда уйти, – лейтенант приподнял обшлаг рукава, посмотрел на часы. – Задерживаться здесь опасно.

– Куда пойдём, товарищ лейтенант?

– На заставу, Ломоносов, куда же ещё? Куда мы не отвезли с вами пограничные столбы.

– Там сейчас могут быть немцы. Не думаю, что они оставили заставу в покое.

Чердынцев не сдержался, усмехнулся:

– Молодец, боец! Настоящий полководец. Зришь в корень.

Маленький боец ещё раз повернул на огне самодельный шампур и протянул «шашлык» Чердынцеву.

– Угощайтесь, товарищ лейтенант! – шумно потянул ноздрями. – Чувствуете, какой дух? А?

– Дух знатный, это верно, – лейтенант снова насторожился, покрутил головой. – Не нравится мне это место, Ломоносов. Надо уходить отсюда.

– Почему, товарищ лейтенант? Тихо тут, спокойно… Птицы галдят. Солнышко светит. Хорошо!

– Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего, Ломоносов. Прихлопнут нас здесь, как двух раздобревших на солнце мух – даже в сторону отползти не успеем.

– Значит, всё-таки война… – печальным голосом взялся за старое маленький боец.

Чердынцев никак не отозвался на это, глянул вверх – под облаками негромко тянул свою песню авиационный мотор. Наш самолёт это или не наш?

Далеко в воздушной глубине, за рисунчатыми сосновыми макушками проплыл хорошо освещённый солнцем силуэт самолёта. Крылья его были украшены крестами. Немец.

– Похоже, вы правы, Ломоносов, – сказал лейтенант, – это война.

Застава номер шесть располагалась на берегу тихого рыбного озера с выкошенными под нуль берегами, чтобы был лучше обзор. Здание заставы было наскоро собрано из щитов, сшито на живую нитку, также наспех была сколочена и наблюдательная вышка, стоявшая чуть в стороне, примерно в пятидесяти метрах от основного помещения, в котором, как понял Чердынцев, располагались канцелярия, кабинет начальника, оружейная комната и подсобные помещения.

На вышке, свесив руки вниз, на ступеньки лестницы, лежал убитый пограничник. Ещё один пограничник – сильный, мускулистый, в белой нательной рубахе, лежал рядом с канцелярией, на присыпанной жёлтым песком дорожке. Судя по позе, был убит, когда бежал к огневой точке, оборудованной около озера и обнесённой невысоким плотным бруствером. У входа в щитовой дом стоял бронетранспортёр с заглушенным мотором и вымазанными жирной рыжей грязью передними колёсами и гусеницами – вместо задних колёс у него стояли гусеницы, такая машина могла пробиться сквозь любые топи и таранить любые препятствия. Из ветрового окна торчал ствол пулемёта, забранный в кожух, похожий на пожарную кишку, дверцы бронетранспортёра были открыты.

– Вот хорошо было бы, товарищ лейтенант, захватить эту машинёнку, – горячо зашептал Ломоносов, – ох и показали бы мы тогда немцам кузькину мать!

На борту бронетранспортёра был нарисован крупный серый крест, окаймлённый свежей белой краской.

– Из пулемёта можно много накрошить капусты, – продолжал шептать Ломоносов. – вот тогда бы фрицы и умылись красной юшкой, вот тогда бы и погоготали по-гусиному… А, товарищ лейтенант?

Чердынцев молчал – обдумывал ситуацию и дальнейшие свои действия, тем более, что решение надо было принимать за двоих – за себя и за маленького бойца… Вон как воинственно задрался у него нос-кнопочка, вон как лихо блестят круглые глазёнки-крыжовины!

– Слушай, Ломоносов, а чего ты меня будить в дощаник примчался? – неожиданно перейдя на «ты», – собственно, пора уже, они достаточно хорошо знают друг друга, – спросил лейтенант.

– Да, капитан, Царствие ему Небесное, послал, – маленький боец вздохнул. – Он почувствовал, что дело пахнет керосином, и послал меня: иди, говорит, растолкай лейтенанта, а то как бы чего не вышло… Я и помчался. А что дальше было, вы и сами видели.

– Понятно, – задумчиво проговорил Чердынцев, сорвал травинку, машинально покусал её зубами, взгляд его не отрывался от бронетранспортёра – действительно завидная цель. В машине и оружие есть и еда, и то и другое нужно позарез.

Куда же подевались немцы, прибывшие на этой машине сюда? Полдничают, что ли? А ведь их должно быть немало. На заставе находилось не менее двадцати пяти человек. Значит, и нападающих должно быть не меньше.

Но нет никого – ни наших, ни «ваших», только несколько убитых пограничников. Скорее всего, события развивались так: на погранзаставу совершили внезапный налёт десантники, из пулемётов, стоявших на машинах, порубили всех ребят, после стычки бронетранспортёры двинулись по границе дальше, крушить заставы, здесь же осталась только дежурная группа.

Было тихо. Даже птиц уже не было слышно, словно бы они попрятались где-то в густых ветвях, отдыхают, а может быть, наблюдают за чужой бедой… Чердынцев продолжал лежать без движения, стараясь всё засекать острым командирским взглядом – он всё отмечал, в том числе колёсные и гусеничные примятости в траве – сколько их?

А их было много. По подсчётам, шесть, а то и семь броневиков. Вопрос на засыпку: здесь находится один, куда же делись остальные?

Всё правильно: остальные двинулись дальше, понесли с собою смерть на другие заставы. Если отойти отсюда метров на двести, то можно на сухой песчаной почве найти более чёткие следы ушедших машин.

Неугомонный Ломоносов дёрнул лейтенанта за полу гимнастёрки, поинтересовался возбуждённым свистящим шёпотом:

– Что будем делать, а?

– Пока ничего, – спокойно ответил Чердынцев, – будем лежать и наблюдать…

– Ничего мы здесь не высмотрим, товарищ лейтенант, – в свистящий шёпот маленького бойца неожиданно натекла тоска, он пошмыгал носом, будто его кто-то обидел, – и ничего не найдём.

– Приказа на отход не было.

– Погибнем мы тут.

– Бог не выдаст – свинья не съест, Ломоносов. Главное, чтобы Бог не выдал, всё остальное ерунда… Так что не ной, боец!

– И жрать чего-то хочется, – не обращая внимания на одёргивания лейтенанта, продолжал ныть маленький боец; надо заметить, что кроме нытья он был обучен в своей далёкой северной деревне ещё упрямству и стойкости – чертам характера, просто необходимым всякому солдату.

– Не ной, я сказал!

Но Ломоносов опять решил не услышать командира – так было удобно. Глаза его внезапно загорелись азартно – видать, в голову пришла какая-то новая мысль.

– Может, я, товарищ лейтенант, сбегаю к броневику, пошукаю, что там есть, а? Заодно и пулемёт из окна выверну – он нам пригодится… А?

– Не дёргайся, Ломоносов. Бежать куда-либо рано ещё… Понял?

– Понял, чем дед бабку донял, – маленький боец вздохнул жалобно и утих.

Чердынцев вновь покусал зубами травинку. Неплохо было бы разжиться не только оружием, но и биноклем. Без бинокля пограничник – не пограничник, дело его без сильной оптики дохлое, в засаду можно влететь играючи. А бинокль – штука такая, что засаду поможет обойти, даже самую хитрую… Наверняка в броневике есть ещё и бинокль, принадлежащий какому-нибудь задастому немецкому офицеру.

Броневик продолжал стоять с распахнутыми дверцами, это было словно бы специально сделано – брошенная, мол, машина, подходи и садись за руль, – подманивал к себе, но тревожная, какая-то полая тишина, в которой не звучал ни один птичий голос, настораживала: не все, дескать, так просто, не обожгись, солдат…

А с другой стороны, немцы через полчаса, от силы через час потеряют бдительность, глаза у них запылятся, нюх притупится, в сон, глядишь, после сытого обеда потянет… Да и в сортир хотя бы раз, хотя бы один из них должен отлучиться. Нет, никто в сортир не торопится что-то… В чём дело?

Может, действительно засады тут никакой нет, оставлена пара человек с машинной тягой и всё, остальные же почесали дальше вдоль границы, либо вообще углубились в нашу территорию… Ломал себе мозги лейтенант, соображал, что к чему, разные варианты в голове прокручивал, искал ответа на вопросы, которые сам себе задавал, но никаких действий пока не предпринимал, искусывал зубами травинку и сохранял спокойный невозмутимый вид.

На солнце наползло низкое полупрозрачное облако, повисло неподвижно, жара, раскалившая землю добела, немного увяла, откуда-то примчался игривый ветерок, освежил лица. Дышать сделалось легче.

Лейтенант приподнялся над землёй:

– А вот сейчас, Ломоносов, уже можно сделать рывок… Будем делать?

Ломоносов нахмурился, разом становясь похожим на маленького старичка, помотал перед лицом ладонью, отгоняя муху:

– Обязательно будем, товарищ лейтенант.

Поглядев в последний раз по сторонам – не видно ли где немцев? – Чердынцев вытащил из-за пояса ТТ, проверил обойму. Хорошая машинка, рельсу запросто простреливает, только дырка с зазубринами остаётся, да под рельсой чёрный чугунный песок возникает, небрежно рассыпанный, Чердынцев ещё в курсантскую пору сам испробовал и вообще такие фокусы с ТТ проделывал, что друзья-приятели только дивились…

Как-то на спор он всадил из пистолета пулю в ствол берёзы, следом всадил ещё одну, потом ещё – в результате первая пуля вылезла из коры с противоположной стороны ствола, обломила гнутый, обросший лишаистой корой сук. Берёза оказалась продырявленной насквозь. Правда, за подвиг этот пришлось отчитываться перед помощником начальника стрельбища Безугловым – то стал качать права и кричать, что ему не на кого списать патроны…

Но он же всё-таки – помощник начальника стрельбища, который должен хорошо соображать, что к чему, и знать, как азбуку умножения, как списывать истраченный боеприпас, в данном разе – жёлтые, тонко смазанные солидолом «маслята»… Поэтому совсем непонятно, чего это так громко разоряется очкастый старший лейтенант со скрещёнными пушечками в петлицах – артиллерийской эмблемой?

– С Богом, Ломоносов! – шёпотом произнёс Чердынцев, пружинисто поднялся с места и перемахнул через проросший травою бруствер, за которым он вместе с маленьким бойцом нашёл временный приют.

В несколько длинных прыжков он достиг стенки канцелярии, прижался к ней боком, послушал, не доносятся ли какие звуки изнутри, из помещения?

Нет, ничего не доносилось, внутри было тихо. Лейтенант сделал знак Ломоносову: вперёд! Маленький солдат выпрыгнул из-за бруствера, в несколько мгновений, колобком, перекатился к щитовому домику заставы, ткнулся лейтенанту головой в плечо.

– Тихо! – осадил его лейтенант, втянул шею, снова прислушался – не раздадутся ли в помещении чьи-нибудь шаги. Он бы уловил сейчас любое движение, даже самое малое, любой скрип или шорох, но ничего этого не было, лишь недалеко, в траве, трещали, переговариваясь друг с другом, кузнечики.

Лейтенант заглянул в окно, прикрылся сверху ладонью: что там видно внутри? – в следующий миг поспешно откинулся назад – показалось, что он встретился с чьим-то взглядом, – затем снова прильнул к стеклу.

Внутри помещения никого не было. Видны были два стола, несколько тумбочек и настежь распахнутый сейф. Внутри сейфа – ничего, даже каких-нибудь жалких бумажек, и тех не было.

Куда же подевались люди? Впрочем, куда подевались пограничники, понятно: их перебил немецкий десант, но вот куда исчезли сами десантники? Не провалились же они в конце концов сквозь землю. Чердынцев ощутил в горле невольное жжение: жалко было убитых ребят… Он сглотнул горячий комок, возникший во рту, и протестующее мотнул головой – не хотел верить, что ребят тех, которые ещё два часа назад были живы, сопротивлялись, отстреливались из винтовок, уже нет на этом свете.

Он пригнулся, пробежал под окнами щитового дома, достиг следующего угла, замер. Раскинул пальцы веером, придерживая Ломоносова – подожди… Ломоносов прижался к стене, слился с ней и отчаянно закивал – всё понял, мол…

Лейтенант, держа пистолет на взводе, стволом вниз, выглянул из-за угла – что там?

Квадратная площадка перед канцелярией, на которой обычно напутствовали наряды, уходящие охранять границу, была также пуста, – ни одного человека… Ни живых, ни мёртвых, вот ведь как – никого нет. Что за чёрт?

Открытая дверца броневика неожиданно вздрогнула и сдвинулась с места. Раздался резкий, вызывающий неприятную ломоту на зубах скрип.

Ветер. Не игривый ветерок, уже знакомый, а настоящий ветер. Примчался откуда-то с высоты, из-за облаков, заслонивших солнце, поднял с дорожки песок, скрутил его в несколько тугих жгутов и швырнул прямо в открытую, пронзительно визжавшую дверцу броневика. Ветер унёсся, вновь сделалось тихо. Только кузнечики продолжали равнодушно верещать – ни чужая боль, ни дела людские не волновали их совершенно.

Чердынцев надавил пальцем правой руки на пяточку курка, ставя ТТ на боевой взвод. Раздался металлический щелчок. Лейтенант недовольно дёрнул головой – слишком громкий звук. Оглянулся на маленького бойца, тот был неподвижен – замер, вросши спиной в щитовую стену. Чердынцев сделал ему знак рукой – оставайся, мол, на своём месте, не дёргайся и вообще не двигайся, – пригнулся и стал пробираться к крыльцу, пристроенному к щитовому домику, к двери.

На крыльце вновь остановился, прислушался – не засечёт ли ухо какой-нибудь звук? По-прежнему было тихо. Где-то далеко-далеко, у самой линии лесного горизонта, слышалась слабая, задавленная расстоянием стрельба. Она и раньше была слышна, раздавалась то сильнее, то слабее, но слышалась отовсюду, пустот не было, и Чердынцев поймал себя на мысли, что привык к ней – произошло это очень быстро. Вот какой приспосабливаемостью, оказывается, обладает человек – с волками он воет по-волчьи, с бегемотами разговаривает на неуклюжем бегемотьем языке – под всех подделывается.

В домике заставы также никого не было – ни единого звука не доносилось оттуда. Ни писка, ни треска, ни шмурыганья, ни вздохов с царапаньем – ничего, словом. Неужели экипаж броневика сидит где-нибудь в кустах, выставив перед собой стволы автоматов, и даже не шевелится, не дышит, чтобы не выдать себя?

Продолжая держать палец на пятке курка, лейтенант неслышно вошёл в помещение, огляделся и снова засунул ТТ себе за ремень.

Посреди большой комнаты. – прямо напротив двери, за тонкой стеночкой, находилось служебное помещение, окна которого выходили на противоположную сторону, – за широким, обтянутым облезлым зелёным сукном столом сидели четыре немца. Трое – рядовые, один, судя по серебряным витым погончикам, украшавшим походный мундир, – офицер.

Все мёртвые. Их убрали так аккуратно, что ни один немец не свалился со стула. Чердынцев обошёл страшный этот стол, подивился аккуратности, с которой немцы были отправлены в мир иной, качнул головой восхищённо:

– Вот это работа!


Оглядел комнату. На полу валялись бумаги, много бумаг. Обычная канцелярщина – недаром на заставах самые большие комнаты отводили под канцелярии, ведь в журналах приходилось регистрировать всё – и как рыба ловится в тихом «нейтральном» озере, и кто с сопредельной территории приезжал косить камни, и что внушал замбой – заместитель начальника заставы по боевой части нарядам, когда те уходили на охрану границы… И не просто внушал – в журнале ещё оставались соответствующие росчерки фамилий, иногда очень смешные, совершенно детские, расписывались все, кто слушал замбоя.

Надо было посмотреть – вдруг где-нибудь отыщется карта? Карта была очень нужна: Чердынцев эту местность не знал.

Он ногой подгрёб бумаги в одну сторону, в другую, потом погрёб ещё – карт не было. Заглянул в шкаф – пусто, лежат на полке обрывки чистых листов, поверх них стоит блюдце с обколотым краем, и всё.

У всех убитых немцев имелись огнестрельные отверстия. Трое были поражены в грудь, один в голову – пуля аккуратно вошла солдату, наряженному в новенький, с необмявшимися складками мундир, прямо в лоб, вокруг ранки запеклась густая коричневая кровь, выходного отверстия не было: пуля осталась сидеть в черепе.

У офицера в двух местах была просечена грудь. Каска, которую он снял с головы, была за ремешок повешена на спинку стула, всем телом офицер откинулся назад и застыл. Нет, всё-таки удивительно: как все четверо остались сидеть на своих местах, ни один из убитых не свалился на пол? Хотя удар пули часто бывает очень сильным, отбивает человека на несколько шагов, – здесь же ничего похожего… Меткость была снайперская. На ремне у офицера висела фляжка, обтянутая тонкой козлиной кожей. Чердынцев отстегнул фляжку.

Кобура пистолета была расстёгнута, оружия не было – забрали бойцы, которые так лихо уложили этих фрицев. Похоже, тут остался весь экипаж броневика – всё тут легли. Чердынцев вышел на крыльцо, позвал негромко:

– Ломоносов!

Маленький солдат выдвинулся из-за угла и, встав перед лейтенантом, щелкнул каблуками:

– Так точно!

– Не «так точно», а «я»!

– Так точно, это я, товарищ лейтенант!

Чердынцев повёл рукой назад.

– Там четыре немца. Все мёртвые.

– Ай-яй-яй, – запричитал было маленький солдат, но в следующую секунду смолк: а чего причитать-то?

– Пойдём, машину обследуем. Вдруг что-нибудь толковое найдём?

В броневике уже побывали бойцы – пулемёт, грозной жердиной выглядывавший из окна, был раскурочен, затвор выдернут и выброшен неведомо куда, другое оружие, которое явно имелось в броневике – автоматы, например, – исчезло, его забрали наши. Единственное ценное, что нашёл лейтенант, была карта. Правда, карта немецкая, с незнакомыми названиями, но судя по всему, довольно точная, а главное, она обеспечивала знание ближайших ста километров. Ведь двигаться без карты, да по незнакомой местности – штука опасная. Можно легко влетать в какую-нибудь неприятность.

– Товарищ лейтенант, смотрите, чего я нашёл! – раздался крик Ломоносова из глубины броневика.

Он выволок на свет туго набитый ранец, приподнял его за ремень, встряхнул. В ранце что-то глухо звякнуло – сместились прижатые друг к дружке консервные банки.

– Провиант, – одобрительно произнёс Чердынцев, – немецкий НЗ… Молодец, Ломоносов!

– Засунут ранец был далеко – туда, где Макар телят не пас… Но от меня не спрячешь, – хвастливо проговорил маленький боец, – у меня нос – ватерпас!

– Обычно бывает глаз – ватерпас.

– А у меня – нос! – Ломоносов был упрям.

– В лагерях среди заключённых бывают нюхачи, которые носом, извините, определяют, где у кого что спрятано – у кого сгущёнка, а у кого мясные консервы, присланные из дома, и собирают дань…

– У политических, которые сидят по пятьдесят восьмой статье, такого нет, товарищ лейтенант… Не получают они посылок из дома – это положено только уголовникам.

– Откуда знаешь?

Взгляд у Ломоносова неожиданно затуманился:

– Знаю.

Лейтенант не стал продолжать разговор – тема эта явно больная для бойца, пригнувшись, он глянул снизу, в бойницу броневика, на смотровую вышку, где лежал убитый пограничник, прокашлял озабоченно в кулак:

– Надо бы нам, Ломоносов, похоронить ребят – полегли ведь смертью храбрых. И документы их собрать…

– Надо, – согласился с лейтенантом маленький боец, – очень даже надо. Они это заслужили.

Погромыхивая найденным ранцем, он выбрался из броневика наружу, оценивающе приподнял добычу в руке:

– А что, сидор неплохой. Дома с ним по ягоды буду ходить. У нас для ягод обычно туеса из бересты делают, но сидор будет лучше. Ягод у нас тьма-тьмущая.

Чердынцев иронически хмыкнул: до дома ещё дожить надо. Ладно, если это обычное нарушение границы, немцы как пришли, так и уйдут… А если Ломоносов прав, и это война?

В то, что началась война, не хотелось верить. Лейтенант свернул карту и выпрыгнул наружу. Снова глянул на вышку, где лежал убитый пограничник.

– Ломоносов, нам не только людей похоронить надо, но и оружие себе подобрать. Вдруг где автомат найдётся?

Маленький боец с сомнением покачал головой.

– Вряд ли, товарищ лейтенант. Автоматов в отряде было очень мало, это я знаю доподлинно.

– Тогда винтовки. Два ствола – тебе и мне.

– А вот винтовочки обязательно найдём. И патроны к ним. Это я обещаю, товарищ лейтенант.

Вдвоём они стащили с вышки убитого пограничника. Убили его выстрелами издали, на подходе к заставе – сняли из пулемёта, в теле от крупных пуль осталось несколько рванин, заполнившихся, словно сусличьи норы тёмной, превратившейся в студень кровью, лицо пограничника также было залито кровью.

Маленький боец вгляделся в лицо, почмокал огорчённо языком.

– Что, знал его? – спросил лейтенант.

– Определённо знал, а вот понять, кто это конкретно, не могу.

С пояса убитого сняли патронташ – там оказались три заряженных обоймы, забрали винтовку с примкнутым к ней штыком.

– Спасибо, друг, – поблагодарил убитого маленький боец, – мы за тебя отомстим.

Убитого часового они оттащили в угол двора заставы, на площадку, посыпанную песком, под турник – тут бойцы занимались спортом, туда же приволокли тело второго пограничника – крупного белобрысого парня, застреленного в голову (из головы его даже капельки крови не вытекло, чернело только маленькое ровное отверстие, и все), затем – ещё двоих: одного сержанта-казаха, маленького, но оказавшегося очень тяжёлым, и тощего черноволосого парня с горбатым орлиным носом.

– Перекурим, товарищ лейтенант? – Ломоносов отёр ладонью влажный лоб. – Не то совсем запурхались.

– Давай, – лейтенант присел на корточки, платком обмахнул себе щёки, шею, прислушался к стрельбе, раздававшейся у линии горизонта, отметил вслух: – А стрельба-то стала слабеть. Похоже, наши уходят…

– Значит, это война, товарищ лейтенант!

– Не знаю, Ломоносов.

– Уходить отсюда надо. К своим. Чем быстрее – тем лучше.

– Вот похороним товарищей. – Чердынцев покосился на убитых, поморщился, будто от боли – по лицам их ползали мухи, – и уйдём.

– И я это говорю, товарищ лейтенант. Похороним и уйдём.

– Но мы сюда вернёмся, Ломоносов, – лейтенант ухватил горсть песка, с силой сжал, словно бы хотел, будто из творога, выдавить воду. – Мы сюда обязательно вернёмся!

Яму они вырыли довольно быстро: песок – материал лёгкий, сыпучий, копать можно сноровисто, да и время поджимало – лейтенант понял, что им здорово повезло, коли до сих пор сюда не заглянули немцы, они ведь движутся волнами: первые, боевые цепи уже прошли, за ними пойдут жандармы, штабисты, тыловые службы, все имеют охранные взводы и роты, а народ там, чтобы не очутиться в первых порядках, среди наступавших, подмётки от сапог на ходу откусывает, норовит выслужиться. Пристрелят и глазом не моргнут и лишь потом, уже у убитого, спрашивать будут: кто таков?

Лейтенант стиснут зубы – зло взяло.

В яму аккуратно сложили убитых, всех четверых, Чердынцев пожалел: знать бы фамилии их, ребят этих храбрых, но документов при убитых не оказалось – те, кто находился в наряде, документы свои сдали дежурному, а те, кто был при документах, лишились их – забрали гитлеровцы.

Уложив убитых, сверху накидали песка – вот и вся могила. Была обычная яма – стала могила. Братская, общая. Чердынцев выпрямился над ней, замер на несколько мгновений, потом поискал глазами какую-нибудь фанерку, чтобы на ней написать, что это за песчаный бугор тут образовался…

Не нашёл и послал маленького бойца в канцелярию.

– Явно там что-нибудь подходящее для могильной дощечки отыщется. Сходи, посмотри…

Боец проворным колобком укатил в щитовой дом. Солнце опять начало жарить нещадно, спасательное облако растаяло бесследно, фуражку снять с головы было опасно – волосы могли вспыхнуть. Лучше, конечно, было бы, если б у него была пилотка, но пилотки у лейтенанта не было, не выдали – это раз, и два: пограничная фуражка с зелёным верхом и тёмно-синим околышем – приметная, ни один род войск таких фуражек не носит, и это нравилось лейтенанту. Он сунул руку с платком под фуражку, отёр волосы, затем – дерматиновую изнанку околыша, влажную от пота.

Тем временем прибежал маленький боец, притащил фанерную спинку от стула, украшенную двумя ободранными ножками.

– Это самое лучшее, что годится для похоронной дощечки. Лучше нету.

– Годится.

В накладном нагрудном кармане фасонистой командирской гимнастёрки лейтенант нашёл карандаш, помусолил его губами, хотя это было бестолку – карандаш был простой, а не химический, и принялся за работу.

«Здесь похоронены пограничники заставы 36, героически сражавшиеся с врагом 22 июня 1941 года. Четыре человека», – вывел он крупным печатными буквами, отставил спинку в сторону, прочитал текст и утверждающе качнул головой. Добавил с сожалением:

– Плохо только, что мы не знаем их фамилий…

– А как узнать, товарищ лейтенант, когда у них нет документов. Были б документы – узнали бы, – резонно заметил маленький боец. – Можно, конечно, что-нибудь написать, но это будет ошибка.

– Нет, нам что-нибудь не надо.

– И я об этом же говорю, товарищ лейтенант.

– Да что ты заладил: товарищ лейтенант, да товарищ лейтенант? Меня Евгением зовут, Женей…

– Женей вас звать нельзя, товарищ лейтенант, вы – командир.

– А тебя как зовут?

– Иваном.

– Иван Ломоносов… Хорошо! Необычно как-то, но – хорошо!

– Конечно, Михаилом Ломоносовым быть лучше, но родители назвали меня Иваном.

Лейтенант воткнул погребальную дощечку в песок, навалился на неё всем телом, вгоняя поглубже, и сказал:

– Мы скоро сюда вернёмся, Иван Ломоносов, очень скоро и оформим могилу как надо. Погребём наших товарищей по-настоящему.

Чердынцев искренне верил в то, что говорил, только не знал он, что происходит, что обрушилось на их землю – не мог знать… Если бы знал – сказал бы другое.

– Фамилии напишем, – подхватил его слова маленький боец.

– И памятники установим, – закончил лейтенант. Добавил вдохновенно: – Здесь должен стоять хороший памятник.

Ломоносов неожиданно озадаченно покосился на броневик.

– А с этим железом что будем делать, товарищ лейтенант?

Лейтенант через плечо глянул на гитлеровскую машину, стоявшую с беспомощно распахнутыми дверцами, похожими на большие, откинутые в стороны уши, вздохнул и произнёс безжалостно:

– Сожжём!

– А может, на нём поехать можно будет? – с неожиданной надеждой проговорил маленький боец – очень уж не хотелось ему бить ноги.

– Куда? – вопросительно сморщив лоб, жёстким голосом проговорил лейтенант. – На Кудыкину гору? А, Ломоносов? Нас тут же остановят. Либо граната какого-нибудь ловкого красноармейца, либо немецкий патруль… И то и другое кончится плохо. Сожжём железо – и дело с концом.

– Жалко!

– Жалко бывает у пчёлки, Ломоносов, а тут… тут боевые действия.

Лейтенант ещё раз огляделся, отметил, что стрельба, неровной звуковой полосой обозначавшая линию горизонта, стихла окончательно, вздохнул сожалеюще: а ведь это перестали сопротивляться наши, – и призывно махнув рукой Ломоносову, указал пальцем на броневик – за дело, мол…

Бензобак Чердынцев нашёл быстро, было плохо, что железный бок его прикрывал броневой лист, не подобраться… Значит, надо искать провод, по которому горючее подаётся к карбюратору. Провод явно прикрыт какой-нибудь железкой, алюминиевой полутрубой или чем-нибудь ещё, надо будет пробить трубку вместе с железкой, спустить бензин на землю и поджечь – вот и все дела, от броневика останется один остов. В том, что железо может полыхать за милую душу, будто некий горючий материал, Чердынцев был уверен: однажды у них в училище загорелась полуторка с курсантами в кузове – в несколько мгновений пламя взвилось до неба, еле курсантов удалось спасти.

Бензопровод Чердынцев не нашёл, тот был прикрыт очень надёжно, немцы создавали вокруг технику на совесть, а вот патрубок с несколькими фильтрами, к которым бензин поступал из бака, обнаружил и расколотил его большим гаечным ключом, найденным в кабине, в инструментальном ящике. Бензин тонкой красноватой струйкой полился на землю.

Лейтенант звучно потянул ноздрями: что-то бензин пахнет не так – не нефтяной дух у него, а какой-то бытовой, похоже, он пахнет жжёным сахаром, ещё чем-то, чуть ли не подливкой из укропа, – в следующий миг Чердынцев понял, что бензин этот – эрзац, искусственный.

«Ничего, броневик всё равно заполыхает, – лейтенант упрямо нагнул голову, – всё равно заполыхает… Только клочья сажи понесутся вверх».

Он подождал, когда под броневиком образуется лужа, и достал из кармана спички. Несколькими взмахами отогнал от броневика маленького бойца:

– Отойди!

Ломоносов – мужичок сообразительный, хотя и деревенский, поспешно отскочил на безопасное расстояние, прикрыл лицо грязной, пухлой, как у ребёнка ладошкой. Чердынцев ухватил в щепоть несколько спичек, черкнул о коробку и кинул щепоть в бензиновую лужицу.

Раздался хлопок. Из-под броневика выбилась горячая оранжевая простынь, оттолкнула Чердынцева от машины, он невольно попятился. Огонь, лопоча что-то невнятно, сопя и повизгивая лихо – всё совмещалось в нём, – пополз по боку броневика вверх, к пулемёту, к свободной железной турельке, кастрюлей нахлобученной на макушке машины, в следующее мгновение завыл басисто, и лейтенант снова отступил от машины.

– Уходим, Иван, – скомандовал он, назвав Ломоносова по имени, – сейчас рванёт…

– Патроны? – деловито поинтересовался маленький боец.

– Для начала – бензин.

– Так вы же его весь вылили…

– Вылил двадцать литров, а семьдесят осталось.

– А патроны рваться будут? – в голосе маленького бойца появилась ребячья заинтересованность.

– Во вторую очередь… Когда раскалятся.

– А-а-а…

Они подхватили винтовки, взятые у убитых бойцов, навесили на ремни по подсумку с патронами и побежали в заросли крушины. Дым, поднявшийся над броневиком, сделался густым, вонючим, серым. Чердынцев правильно предсказал: вначале рванул бензобак, выгнул одну сторону броневика горбатым пузырём, сорвал обе дверцы и вывернул вместе с потрохами прочное лобовое стекло, потом начали рваться патроны. Рвались они гулко, с резким звуком, будто и не патроны это были, а снаряды.

Кабина броневика окрашивалась при каждом взрыве в зеленоватый электрический цвет, языки пламени вылетали из кабины, раскалёнными полосами ввинчивались в клубы дыма, пластали его на охапки, затем расшвыривали эти охапки по сторонам. Ломоносов при виде всего этого даже вспотел. Похлопал ладонью по лбу, промокая пот, открыл рот, словно хотел что-то сказать, но смолчал, ничего не сказал. Только головой закрутил из стороны в сторону.

– Сейчас на дым с огнём кто-нибудь обязательно примчится, – жара допекала не только маленького бойца, но и лейтенанта, он привычным движением сунул под фуражку платок, отёр волосы. – Вот только кто примчится – наши или не наши? Ждать будем?

– Не-а, товарищ лейтенант!

– Почему? – лейтенант и сам не знал, почему не надо ждать, но тем не менее задал этот вопрос Ломоносову.

– Из наших тут вряд ли кто остался живой – все погибли. Если бы были живые, мы бы их увидели – люди держались бы заставы… Если кто и появится, то только немцы. А вот они нас точно прижопят, товарищ лейтенант.

– И всё равно кто-то из наших должен остаться в живых, Ломоносов. Вон немцы убитые… Не сами же они себя убили.

– Это сапёры их уложили, – убеждённо произнёс маленький боец.

– Какие сапёры? – не понял лейтенант.

– А здесь рядом сапёрная полуторка стояла, их палатки в километре от заставы находились… Сапёры фрицев и уложили. И ушли.

– М-да. Теперь всё понятно. Пограничники бы не ушли, держались бы заставы, а сапёрам здесь делать было нечего. Только почему они броневик целым оставили?

– Не знаю, товарищ лейтенант.

Дым, поднимавшийся над горящей машиной, был виден далеко, и дух его ощущался далеко – лейтенант с маленьким бойцом отошли от заставы на полкилометра, а сладковатый химический дух горелого эрзац-бензина не исчезал, висел в воздухе.

На привале в лесу Чердынцев проговорил, ни к кому не обращаясь – он обращался только к себе:

– Мы сюда ещё вернёмся… Мы обязательно вернёмся!

Он верил в то, что говорил. И маленький боец верил.

Немецкий «сидор», так удачно найденный Ломоносовым, был что надо – под завязку набит продуктами, и вообще он очень пригодился в пути, – если бы не консервные банки с аппетитными этикетками, пришлось бы пограничникам грызть на деревьях кору. А так и лейтенант, и маленький боец чувствовали себя очень сносно: Ломоносов достал из мешка одну банку, украшенную маленькими золотыми рыбками, ловко подбросил её вверх.

– Что это, товарищ лейтенант?

Чердынцев перехватил банку, прочитал, что там под рыбками, нарисовано.

– Сардины. Между прочим, испанские. А испанские сардины – лучшие в мире, Ломоносов.

– А это что будет? – маленький боец достал из ранца ещё одну банку с приклеенной к ней тусклой этикеткой, на которой был изображён бык со свирепой мордой и налитыми кровью глазами, подкинул банку.

Лейтенант перехватил её. Глянул на этикетку и также подкинул вверх, банка перевернулась в воздухе и устремилась вниз. Ломоносов поймал банку.

– Это тушёная говядина, – сказал лейтенант.

– Годится, – снисходительно произнёс Ломоносов, достал из ранца ещё одну банку, подкинул.

Лейтенант её даже ловить не стал, на лету определил, что за продукт в неё находится.

– Сосиски, – сказал он.

– Сосиски? Это что такое? Никогда не ел.

– Ну-у… такие маленькие колбаски. Их варить надо. Немцы любят есть сосиски с тушёной капустой и запивать пивом. Но ещё больше любят копчёные сардельки.

– А это что такое?

– Те же сосиски, только потолще.

– Что же в итоге выходит, товарищ лейтенант? Сосиски – на один зуб, а эти самые сарделки – на два зуба, да?

– Не сарделки, а сардельки.

– Один хрен, поскольку не наша это еда. И вряд ли когда будет нашей…

– Не знаю, Ломоносов. Вдруг и будет.

– Держите, это вам, – маленький боец отдал Чердынцеву банку с изображением свирепой бычьей морды, – себе я достану точно такую же, – он проворно зашуровал рукой в ранце.

– Спасибо, Ломоносов, – сказал лейтенант, – но продукты надо бы поберечь. Неведомо, когда мы их ещё достанем.

– Достанем, – уверенно проговорил маленький боец. – Меня ведь в деревне знаете, как называли?

– Как?

– Нюхачом.

– Нюхач, нюхач… – произнёс лейтенант дважды и засмеялся. – Как в лагере.

– По части шнобеля, – маленький боец ухватил себя за нос-кнопку, – и двух сопёлок, – он зажал одну ноздрю пальцем, сморкнулся, – мне не было равных.

– Ломоносов, – укоризненно произнёс лейтенант, – так и дерево свалить можно. Видать, в школе ты был плохим пионером. Зачем же наносить природе ущерб?

– Наоборот, я всегда был хорошим пионером – сажал деревья, пропалывал грядки и… – маленький боец замялся, помотал в воздухе ладонью – не мог найти нужное слово.

– Ну и что же, по-твоему, нюхач?

– Это талант, товарищ лейтенант.

– А именно?

– Ну вот, к примеру… Иду я по деревне… В каждом доме печка топится – еду готовят. Я, даже не заглядывая, знаю – вот в этом доме гусю голову отрубили, готовят на обед праздничное угощение, а вот в этом – шкару из сёмги с луком и морковкой, а в том вот доме – кулеш, дальше – борщ наваристый с говяжьими бульонками, ещё дальше – котлет налепили целый противень, в под сунули, две минуты назад бабка доставала противень из печи, котлеты перевернула, водичкой кипячёной обмахнула, чтобы продукт не подгорел, и снова сунула противень назад в печь, а в том вот дальнем доме пироги с рыбьей вязигой затеяли – хозяин в Архангельск ездил, вязиги привёз, в доме напротив суп из куриных потрошков варганят… И так далее, товарищ лейтенант.

– И всё это разнообразие определяют лишь две ноздри? И больше ничего?

– Больше ничего.

– Не могу скрыть удивления, Ломоносов.

– Точно так же, не заходя в магазин, я могу узнать, есть в нём колбаса или нет…

Немецкие консервы оказались превосходными. Все-таки, в чём, в чём, а в еде фрицы толк знают – они, похоже, из любой картонки могут настрогать гуляша, а уж из мяса… По части мясных блюд и прежде всего консервов они были большими доками. Хотел Чердынцев это сказать, но промолчал, – неведомо, с кем Ломоносов будет общаться, когда они догонят наших… А ярлыки о неблагонадёжности и антисоветских настроениях вешаются ныне очень легко. Рассчитываться же, отмываться от них – трудно.

Пообедав, маленький боец облизал перочинный ножик, с громким щёлком сложил его, опустил в карман и с довольным видом похлопал себя по животу.

– Что дальше будем делать, товарищ лейтенант?

– Искать своих.

– А если не найдём?

– Что значит не найдём, Ломоносов? Такого быть не может!

Маленький боец посмотрел на Чердынцева с сожалением, как на некого непутёвого человека, не знающего, что такое жизнь и какие ловушки она может расставить. Отведя взгляд в сторону, он проговорил тихо:

– Жизнь – подлая штука, товарищ лейтенант.

Чердынцев не ответил ему.

Было тихо. Сюда, в эту глушь, уже не доносились ни выстрелы, ни гул далёких взрывов, ни хлопки гранат – ничего, в общем. Даже птицы, утомлённые солнцем, дневной жарой, молчали, не подавали голосов. Лишь воздух, раскалённый, позванивал легко, тонко, дрожал невесомо, струями уплывал куда-то далеко-далеко вверх и растворялся там, ни следов от него не оставалось, ни последков. Чердынцев раскинул на траве карту.

Маленький боец с интересом заглянул в неё.

– Где мы сейчас находимся, товарищ лейтенант?

Если бы это знать, если бы… Но Чердынцев, к сожалению, не знал точно, где они находятся, он указательным пальцем очертил квадрат и ткнул в него:

– Вот здесь!

А по длине в квадрат этот вмещалось не менее пятнадцати километров, и по ширине не меньше – на такой площади могли вместиться едва ли не все Вооружённые силы Советского Союза вместе с танками и самолётами. Маленький боец не сдержался, крякнул в кулак.

– А более точно сказать не могу, – сожалеюще проговорил Чердынцев, – у меня нет для этого хотя бы примитивных данных.

– Главное, нам ясно, куда надо идти, – прощая лейтенанта, глубокомысленно произнёс маленький боец, – само направление… Не заблудимся.

Они до самой темноты шли на восток, перемещались из одного леса в другой и не встретили по пути ни одного человека в красноармейской форме.

Дважды приближались к шоссе, чётко отмеченном на немецкой карте, и тут же отходили от него в глубь леса – по шоссе двигалась немецкая техника, в кузовах машин петушились, горланили, да под аккомпанемент губных гармошек распевали незнакомые песни белобрысые длинношеие парни, выкрикивали лозунги «Дранг нахт остен!» и вообще вели себя, как базарные торговки, выгодно продавшие какой-нибудь сомнительный товар.

Чердынцев, глядя на них, нехорошо белел лицом и нервно кусал губы: ему не терпелось ввязаться в бой. Но что они могли сделать с двумя винтовками против этой армады? Только погибнуть. Погибнуть, конечно, всегда можно, дело это нехитрое, но толку-то? Какая польза от этого будет Родине, Сталину, комсомолу? Он косился на маленького бойца, щурил испытующе глаза, словно бы хотел понять его состояние и отводил взгляд в сторону. Ну хотя бы один красноармеец встретился, хотя бы раз прозвучало знакомое русское слово, пусть матерное, произнесённое с досады, но русское… Нет, словно бы и не по своей земле они шли.

Ночевали в лесу – на дне рва перегородившего когда-то дорогу пожару, развели костёр, набросали в него сухотья, в двух банках из-под говяжьей тушёнки вскипятили воду – каждый себе.

Похоже, и Чердынцеву надо было уже обзаводиться своим хозяйством, каким-нибудь рюкзаком или вещмешком – неведомо было, сколько они ещё будут бродить по лесам, за лесами, как это и положено, пойдут поля и овраги, – а бродить, увы, придётся, пока они не пристанут к своим. Ломоносов уже привык к трофейному ранцу, это произошло быстро – таскал его теперь ловко и легко, будто родился вместе с ним, только покряхтывал от удовольствия… Надо было бы добыть такой ранец и лейтенанту.

Только вряд ли лейтенант возьмёт его, поскольку – вражеский. Ещё не хватало, немецкую вещь на себя грузить! Ломоносову это можно, а лейтенанту нет, поскольку он – командир Красной армии. Устав Красной армии это, можно сказать, запрещает, хотя нигде таких запретов Чердынцев, если честно, не встречал. Но всё равно – зазорно и стыдно. Тем более, на груди, на гимнастёрке у него алеет комсомольский значок. Да и в училище пограничном лейтенант был комсоргом своего взвода.

– Здесь, в этом ранце, и заварка есть, – прервал праведные мысли лейтенанта маленький боец, показал небольшую деревянную коробочку с выдвигающейся из неё крышкой. Как в школьном пенале… Изнутри коробочка, чтобы из неё не выветривался чайный дух, не вытекал через щели, была оклеена плотной вощёной бумагой. – Вот.

– Береги продукты, – предупредил маленького бойца лейтенант.

– Не беспокойтесь, ещё добудем, – Ломоносов беспечно махнул рукой, – я же – нюхач. Обязательно где-нибудь что-нибудь унюхаю… И стащу.

– Воровать нехорошо, – назидательным тоном произнёс лейтенант.

– Разве это воровство? – удивился маленький боец. – Это – так себе, баловство. А потом у врага можно своровать что угодно, хоть танк. За уворованный танк даже орден дать могут.

Наивные были это разговоры, у опытного человека могли вызвать недоумение, но что было, то было, – и говорили вот так наивно, но очень искренне и преданно, и мыслили так и поступали так же. Родину почитали превыше всего, выше мамки с папкой и домашних интересов.

Хорошо засыпать на сытый желудок, напившись чаю, прислонившись одним боком к тёплому песку – проходит всего несколько минут и начинают сниться светлые сны, вся тяжесть, усталость, накопившиеся в костях, в мышцах, отступают – молодость одолевает всё. Зато потом, в старости, также всплывает всё, такое случится и с нашими героями, если, конечно, они доживут до старости, если не срубит их лютая жизнь где-нибудь на полдороге – и хвори, и простуды, и ночёвка эта в лесу, и усталость непомерная, и военные лишения, к которым лейтенанта вроде бы готовили в училище, своё в конце концов возьмут. И ненависть своё возьмёт – она сегодня возникла в нём, когда он видел молодых, сытых, сильных ребят, сидевших в кузовах грузовых машин, чьи борта украшали кресты, – от такой ненависти бывает худо даже печёнкам, не говоря уже о других органах… Тут очень важно сохранять в себе холодный расчёт, не горячиться попусту.

Если будешь горячиться – очень скоро погибнешь.

Хоть и родился у лейтенанта лёгкий светлый сон, и рот у него, как у всякого мальчишки растянулся мечтательно, а вскоре всякие видения пропали, и Чердынцев погрузился в какую-то странную красноватую муть, будто в прокисшую, превратившуюся в жидкую кашицу кровь, и поплыл по этой мути, поплыл… Ничего не было видно. Только сердце стучало тревожно, громко, о чём-то предупреждая лейтенанта.

Проснулся Чердынцев от холода – тёплый песок, который ещё три часа назад здорово грел его, теперь забирал тепло обратно, вытягивал из тела, высасывал из жил и мышц и это было опасно – можно подцепить какую-нибудь лихоманку. Скрутит так, что лейтенант согнётся и никогда больше уже не разогнётся. Несколько минут он бестолково, не шевелясь, хлопал глазами, соображая, что же его разбудило. Показалось, что он не может пошевелить ни рукой, ни ногой – его спеленал влажный холод, в ушах сидел звон, перед глазами рябило, ночное пространство было сплошь покрыто неровными пятнами, пятна эти подрыгивали нехорошо, перемещались с места на место, жили какой-то своей особой жизнью, непонятной людям… Чердынцев пошевелил пальцами – шевелятся, пошевелил кистью – шевелится, пошевелил ногой – шевелится. Значит он – живой…

Неожиданно до слуха его донеслась приглушённая человеческая речь – неподалёку находились люди и о чём-то неторопливо беседовали. Кто это, наши, немцы?

Он прислушался. Кажется, это были всё-таки немцы. Лейтенант растолкал маленького бойца, прошелестел ему в лицо неслышным шёпотом:

– Подъём!

Тот с трудом разодрал слипшиеся веки, протёр кулаками глаза.

– Чего, товарищ лейтенант?

– Немцы!

Маленький боец застонал, неверяще потряс головой:

– Откуда они здесь взялись? Не должны быть вроде бы…

– Уходим отсюда, пока нас не засекли!

Маленький боец подхватил одной рукой винтовку, второй ранец с едой и, настороженно озираясь по сторонам, выбрался из рва. Пригнувшись, перебежал к недалёким кустам, махнул оттуда рукой Чердынцеву:

– Сюда, товарищ лейтенант!

Чердынцев выбрался из рва, присел за песчаным бугорком, пробуя сориентироваться: откуда доносится речь и неожиданно зажмурился – ему показалось, что среди деревьев, в густоте, он видит немецкий танк с зачехлённой пушкой – на ствол орудия, на торец, был натянут длинный брезентовый носок, – и откинутым на башне люком…

– Свят, свят, свят! – не веря тому, что видел, прошептал лейтенант и вновь зажмурился – вдруг повезёт, и танк исчезнет, как всякое видение?

Танк не исчез.

И говор немецкий, неторопливый, не исчез, он исходил оттуда – подле гусеницы трое танкистов расстелили брезент, разложили на нём еду, достали флягу и теперь мирно, в своё удовольствие, попивали шнапс, стучали короткими кожаными сапогами, когда в ногу кого-нибудь из них всаживал своё беспощадное жало комар, и вели речь о грядущем урожае винограда на юге Германии – одному из говорунов очень хотелось отведать сладкого вина под названием «Зимняя мечта» – он раза три начинал рассказывать, что вино это делается в малых количествах из ягод, побитых ранним морозом, морщинистых и сладких настолько, что с ними можно пить чай без сахара, но каждый раз его перебивали приятели и заводили речь о другом…

Чердынцев переместился к маленькому бойцу. Выходит, они ночевали рядом с немцами? И костёр жгли, и чай пили… Могли запросто засыпаться. Ломоносов глядел на лейтенанта непонимающими круглыми глазами: маленький боец думал о том же, что и Чердынцев.

Наконец маленький боец шевельнул холодными побелевшими губами.

– Как будем уходить, товарищ лейтенант?

– Как всегда – ногами.

– Всё шутите, товарищ лейтенант!

– А что нам остаётся делать? А, Ломоносов? Либо шутить, либо продавать свою жизнь подороже.

Ломоносов привычно пошевелил губами, но ничего не сказал. Конечно, жизнь свою продать можно, но это – самое последнее дело. Им повезло – из глубины леса тем временем выполз хвост тумана, накрыл танк и немцев, коротавших подле машины ночное время, Чердынцев перебежал к высоким молодым кустам, вставшим ровной стенкой на окраине опасной поляны, подождал, когда его нагонит маленький боец, переместился под стволы старых елей, где гнездились крупные, похожие на курганы муравейники.

– Жди меня здесь, – приказал он маленькому бойцу и нырнул в густую завесу, застрявшую среди деревьев – всё-таки туман их выручает здорово; Ломоносов понял, что лейтенант чего-то засёк, вытянул шею, пытаясь понять, чего же увидел командир, но в тумане нельзя было что-либо различить. Лейтенанта он видел, а вот что-нибудь ещё – нет.

Неожиданно из тумана вытаял немец в каске, с автоматом на груди, при ранце – «сидор» кожаным верблюжьим горбом прирос к его спине, с телячьим подсумком, висящем на поясе слева – подсумок был до отказа набит автоматными рожками, справа у солдата болтался нож в железных ножнах – в общем, экипирован фриц был по полной программе.

Под нос себе солдат похмыкивал какую-то песню. Он пристроился у куста, чтобы оросить его, но не успел – за спиной у него возник лейтенант и что было силы ударил рукояткой пистолета под каску, в низ шеи.

Немец даже не охнул, такой резкий был удар, – ткнулся физиономией в куст. Лейтенант засунул пистолет под ремень, неторопливо навис над немцем и сдавил ему руками шею. Немец задёргал одной ногой, внутри у него что-то забулькало. Он вытянул перед собой пальцы, вцепился в зелень куста, ободрал её и затих.

Чердынцев сдёрнул с шеи убитого автомат, отстегнул от пояса подсумок, следом снял нож, потом ранец и, закинув его себе на одно плечо, скомандовал маленькому солдату:

– Уходим отсюда! Быстро!

В следующее мгновение он скрылся в сером вареве тумана, Ломоносов кинулся следом, ориентируясь по равнинам, оставшимся после бега лейтенанта в шевелящейся, похожей на дым плоти. У Ломоносова даже под лопатками сделалось больно от внезапного испуга: а вдруг он потеряет лейтенанта?

Нет, не потерял, – в защитном движении Ломоносов на бегу выбросил перед собой руку и через несколько мгновений уткнулся пальцами в спину лейтенанта.

– Тих-ха! – шикнул на него Чердынцев.

Они находились на краю круглой, застеленной низким густым туманом поляны. В некоторых местах туман уже начал розоветь, наливаться заревой светлиной, это означало – скоро наступит рассвет. Да и ночь июньскую нельзя назвать ночью в полном смысле этого слова – она была светла и коротка.

Маленький солдат вытянул шею: раз лейтенант подал команду «Тихо!» – значит, надо слушать пространство.

Лес был ещё нем и почти беззвучен, единственный звук, который доходил до них – странное шипение, будто кто-то проколол шину у гигантского грузовика и теперь из неё со змеиным шипеньем выходил воздух.

– Что это, товарищ лейтенант? – шевельнул не слушающимися холодными губами маленький боец. – Дюже уж, – он повертел в воздухе ладонью, – чересчур железный звук, в общем.

Через несколько мгновений шипение, словно бы среагировав на недоумённый вопрос маленького бойца, прекратилось, был теперь слышен лишь один звук – звон в ушах.

– Впереди, по-моему, двое, – неуверенно прошептал лейтенант.

Ломоносов повёл по воздуху носом-кнопкой.

– Очень даже может быть, – едва слышно проговорил он. – Пахнет горячим немецким кофеём.

– Не кофеём, а кофе.

– Всё равно. Что в лоб, что по лбу, товарищ лейтенант. Позавидовать немчуре можно – жируют и с нами не делятся.

– За мной! – скомандовал лейтенант и, пригнувшись, на полусогнутых ногах, беззвучно, как охотник, двинулся в обход опасного места.

Через несколько мгновений остановился вновь и, повернул лицо к маленькому солдату, предостерегающе прижал палец к губам. Ломоносов привычно вытянул шею и услышал негромкий говор. Немецкий. Похоже, немцы бодрствовали в этом лесу всюду. И как только они не столкнулись с фрицами раньше? Что называется, Бог развёл, не позволил столкнуться.

Послушав говор, лейтенант ткнул пальцем влево – давай, мол, туда, – и снова нырнул в шевелящийся пласт тумана, маленький боец нырнул следом.

И всё же без столкновения не обошлось, всему виной был туман. Лейтенант двигался в нём беззвучно, маленький боец двигался также – оба всё делали для того, чтобы не раздалось ни скрипа, ни шороха, ни щёлканья сучков, неосторожно попавших под ногу, – и в ватной мути Чердынцев увидел, как на него наползает крупная тёмная фигура. Немецкий автомат висел у Чердынцева на плече, сумка с рожками и ранец – также на плече, закинуть за спину не было времени, в руках была только винтовка.

Родная русская винтовочка, громоздкая безотказная трёхлинейка – оружие с дальним сильным боем, способное просадить насквозь кирпичную стенку. Трёхлинейка и спасла Чердынцева.

Увидев, что перед ним очень дюжий немец, вытаявший из тумана, опешивший, с вытаращенными глазами и открытым от изумления ртом, лейтенант что было силы пырнул его штыком под подбородок, в горло, и немец захрипел дыряво, изо рта у него струёй выбрызнула кровь, Чердынцев выдернул штык и снова воткнул в горло этого человека. Немец кулем свалился лейтенанту под ноги, заскрёб руками по земле.

– Ломоносов! – сиплым шёпотом позвал лейтенант маленького бойца. – Забирай у него автомат, сумку с рожками и харч. Быстрее!

– Ага! – выдохнул тот обрадованно и одновременно испуганно: первый раз в жизни увидел на близком расстоянии, как убивают людей. – Понял!

Мелкими суетливыми движениями стащил с поверженного врага автомат, расстегнул ремень с новенькой оловянной пряжкой, украшенной свастикой и неразборчивой готической вязью, на котором болтались патронная сумка и нож, следом содрал ранец.

– Уходим отсюда, Ломоносов, – едва слышно выкашлял из себя лейтенант и вытер штык о мундир немца. – Поторопись!

– Ага! Ага! – прежним испуганным шёпотом отозвался маленький боец. – Я готов! – он попятился от лежавшего немца, ещё живого, пытавшегося всадить длинные, испачканные грязью пальцы в землю, хрипящего слабо – этот немец умирал.

– Куда пошёл? – просипел лейтенант недовольно. – Следуй за мной!

Ломоносов опасливо обогнул немца и ткнулся рукой в спину лейтенанта. Втянул в себя сквозь зубы воздух, помотал головой протестующее – из глаз его обвально потекли слёзы: маленького солдата начало выворачивать наизнанку. Слишком уж страшной была картина убийства. А лейтенанту хоть бы хны – уложил человека и даже не чихнул.

Через несколько секунд Ломоносов уже бежал за лейтенантом, стараясь не отстать от него, волок за собой винтовку, два ранца и немецкий автомат. Надо было бы остановиться, поправить на себе имущество, но лейтенант не останавливался, рассекал своим длинным телом туман, то поднимающийся над землёй, то опускающийся вниз. Ломоносов, боясь потерять командира, не отставал от него, давился воздухом, чем-то ещё, чему он и названия не знал, – горячим, противным. Не хватало кислорода, сердце грозило вот-вот остановиться. Казалось, через несколько секунд должен наступить конец света…

Но он так и не наступил. Пограничники выскочили на опушку леса – жидкую, остро пахнущую пороховой кислятиной, забитую поваленными деревьями, и Чердынцев запрещающе махнул рукой, будто железнодорожный семафор опустил:

– Стой!

Маленький боец остановился. Ноги у него дрожали, подкашивались, из уголков рта вытекали две тонкие струйки – похоже, в Ломоносове вскипела слюна, – струйки обмокрили подбородок и устремились вниз, под воротник гимнастёрки.

Жалко выглядел маленький солдат. Но и лейтенант выглядел не лучше. Чердынцев снова махнул рукой и, словно бы сломав в себе некую преграду, плашмя рухнул вниз, под высокий, с крупными комьями земли, приставшими к корням, комель уничтоженного снарядом дерева. По вялым, уже мёртвым листьям невозможно было понять, что это за дерево – то ли клён, то ли ещё что-то… Впрочем, лейтенанту было не до этого, да и он, житель городской, в деревьях особо не разбирался.

Было уже светло, ночь отступала проворно, хотя кое-где, в глухих местах, и старалась задержаться, воздух наполнился ангельской розовиной – рассвет брал своё.

Через несколько минут лейтенант зашевелился, приподнялся над землёй.

К опушке леса примыкало большое, засеянное хлебом поле, его надо было одолеть, пока рассвет не наступил окончательно, иначе позже, при солнце, их любой немчура снимет из пулемёта, они будут находиться словно бы на ладони, лейтенант засипел досадливо, изгоняя из глотки усталую мокреть, мешавшую дышать.

– Ломоносов, ты жив? – спросил он на всякий случай, хотя точно знал, что маленький солдат жив, но ему хотелось подбодрить своего напарника звуком голоса, проявить участие – иногда даже простая видимость этого прибавляет человеку сил и ему делается легче.

– Товарищ лейтенант, а зачем нам столько оружия? – неожиданно спросил Ломоносов. – Две винтовки и два автомата?

– Как зачем? – недоумённо вскинул брови лейтенант. – Воевать!

– Тяжело нести. Давайте винтовки бросим. Они такие громоздкие и столько весят, что даже ноги подкашиваются… А автоматы немецкие оставим.

– У винтовки бой, Ломоносов, полтора километра, любого фрица на расстоянии можно сшибить, а у автомата – тьфу, сотня метров всего. Это оружие ближнего боя.

– Что же получается в таком разе, товарищ лейтенант? Сам пропадай, но оружие сохраняй?

Конечно, Ломоносов прав. Винтовки придётся бросить. Или оставить хотя бы одну – на всякий случай, для дальнего боя… С автоматами прорываться к своим куда сподручнее…

– А, товарищ лейтенант? – ноющим полушёпотом продолжал маленький солдат. – Если нас не будет, то и воевать станет некому.

– Воевать будут другие.

Маленький солдат протестующее покачал головой.

– Это не то.

– Ладно, – махнул рукой лейтенант, – доконал ты меня, Ломоносов. Выбирай одну винтовку из двух. Нести будем по очереди… Нам надо идти дальше. Вон уже как светло стало.

– Винтовку выбрать ту, которая полегче, товарищ лейтенант?

– Ту, которая бьёт метче.

– Метче бьёт ваша винтовка, – заявил маленький боец и отодвинул ногой в сторону свою винтовку. На лице его ничего не отразилось – ни жалость, ни сомнение, только в глазах томилось, никак не могло исчезнуть сонное выражение – не выспался Ломоносов. В его возрасте люди готовы спать долго.

– Обойму выщелкни, забери с собой, она нам ещё пригодится, – сказал лейтенант. Глаза его, прищуренные жёстко, будто он собирался стрелять, продолжали цепко скользить по полю, изучали его – лейтенант прикидывал, где сподручнее будет форсировать это опасное пространство… Выходило – по ложбине, которая пролегала точно посередине поля, словно бы делила будущую хлебную ниву пополам.

Жаль, конечно, топтать хлебные злаки, но делать было нечего, поле и без того было уже здорово покалечено – в нескольких местах чернели воронки с вывернутой наизнанку землёй. Почва тут была полосатая: в лесу песчаная, желтоватая, на равнинах – удобренная, тёмная. В сельскохозяйственной науке такая почва имеет какое-то название, но какое именно, Чердынцев не знал.

Он поднялся на ноги, повесил на левое плечо винтовку, правой рукой подхватил покрывшийся от тумана холодным потом автомат и произнёс буднично:

– Потопали!

Момент был удобный – из леса выполз новый пласт тумана, тяжёлый, серый, заколыхался студёнисто и начал медленно, всей своей огромной массой наваливаться на поле. Хоть и казалось, что движется туман медленно, на самом же деле он за несколько минут накрыл половину поля. Лейтенант первым нырнул в дрожащую ватную плоть, скрылся в ней с головой, но в следующий миг голова, будто большой круглый поплавок, вынырнула на поверхность, заколыхалась резво. Фуражку Чердынцев снял – слишком уж яркой была она, издали бросалась в глаза. Лейтенант пригнулся – круглый поплавок вновь погрузился в туман.

Он понимал, что поле это, как пить дать, находится под прицелом какого-нибудь сонного немецкого пулемётчика, оно обязательно должно находиться под прицелом, раз в лесу остановилась воинская часть, ежели, конечно, командиры у неё не дураки… Что-то не помнил лейтенант Чердынцев по лекциям в пограничном училище, чтобы кто-нибудь из преподавателей называл немцев дураками, поэтому на «авось» надеяться тут нельзя.

К врагам вообще положено относиться не только с ненавистью, но и с уважением. Так было ещё во времена Суворова: не дай бог недооценить противника – битым будешь.

Эх, знать бы, что произошло и вообще знать, на каком свете они с Ломоносовым находятся. Может быть, кутерьма эта происходит лишь на их участке границы, а на остальных тихо – несут люди караульную службу и настороженно прислушиваются к звукам далёкой пальбы – такое может быть?

Может. И очень хотелось бы, чтобы так оно и было. А что происходит на самом деле?

Не знал ещё Чердынцев, да и многие в Советском Союзе, несмотря на выступления Сталина и Молотова, не знали, что немцы напали на нашу страну, напали не в одиночку, а скопом: вместе с ними выступали румыны, итальянцы, венгры, чехословаки, финны, в эти минуты бои вели три группы гитлеровских армий, а это ни много ни мало пять с половиной миллионов человек.

Первый удар на себя приняли пограничники. Большинство застав погибли целиком – ни одного человека не осталось, как, например, на шестой заставе, где должен был служить Чердынцев. Таких застав на границе было четыреста восемьдесят пять.

Если бы пограничники дрогнули, попятились, не было бы выиграно время, не удалось бы подтянуть войска второго эшелона, и тогда война пошла бы развиваться совсем по иному сценарию… Этого лейтенант Чердынцев не знал – впрочем, не знал не только он, а и тысячи многих других командиров Красной армии.

Лейтенант не подозревал, что так тяжело будет идти по хлебному полю, ноги увязали в почве, злаки цеплялись за одежду, не пускали, словно бы просили: «Не уходи! Останься!» Но не уходить Чердынцев не мог. Для того чтобы остаться и занять какой-нибудь оборонительный рубеж, он должен был получить приказ.

Посреди поля лейтенант остановился, на несколько мигов зажал в себе дыхание, послушал, идёт сзади маленький боец или не идёт? Тот находился совсем недалеко, не отставал от командира, – шумно сопел, чавкал сапогами, с хрустом ломал хлебные стебли. Чердынцев поморщился: слишком много шума начал производить однофамилец великого русского учёного.

Туман сгустился, он теперь наползал из леса валом, плотными клубами, пахнул горелым порохом, сырыми головешками, какой-то сладкий незнакомой химией и непонятно было, то ли туман это, то ли дым – может, где-нибудь тлеет склад с армейским имуществом или горит фабрика, выпускающая галоши. Сопя и отплёвываясь, маленький солдат подгрёбся ближе, толкнул лейтенанта в спину.

– Тьфу!

– Больно шума от тебя много, боец! – строго выговорил ему лейтенант. – Идёшь, будто бегемот с повышенной температурой.

– У бегемотов повышенной температуры не бывает, товарищ лейтенант! Они хладнокровные. Как рыбы.

– Откуда знаешь?

– Из учебников.

Чердынцев поправил на маленьком бойце пилотку, усмехнулся:

– Врёшь! А ещё охотник! Шума производи меньше… Понял?


– Есть производить меньше шума, – маленький солдат поднёс руку к пилотке, потом произнёс совсем по-домашнему, словно находился у себя в деревне: – Не буду больше, товарищ лейтенант, честное слово. Забылся.

– За мной! – Чердынцев снова нырнул в туман.

Неожиданно сзади лейтенант услышал грохот. Невысоко, почти над самой головой его, хорошо видимая в тумане, пронеслась струя красных светящихся пуль. Чердынцев остановился, будто наткнулся на что-то, пригнулся. Вот тебе и туман. Не такой уж он и густой – дыряв, как старая, сплошь в рванине, тряпка.

Сзади на него опять налетел маленький боец, также присел на корточки. Просипел недоуменно:

– Что это?

– Тих-ха! – шикнул на него лейтенант.

– Что это? – заведенно повторил Ломоносов.

– Нас засекли немцы, – сказал лейтенант.

– Как? По приборам? Ведь туман же!

– Не знаю. Может быть, и по приборам. Если у них такие есть.

Маленький боец неверяще закрутил головой.

– Ложись! – скомандовал лейтенант.

Ломоносов, с хрустом ломая хлебные стебли, послушно повалился на землю. Лейтенант растянулся рядом, задержал в себе дыхание.

Со стороны леса вновь пронеслась тяжёлая светящаяся очередь. Студенистый туман, укрывавший лежащих людей, задрожал, задвигался, над полем вновь прошла светящаяся свинцовая очередь, хорошо видная снизу, окрасила лицо маленького солдата в яркий брусничный цвет.

В ушах загудела ватная тишина. Её нарушил свистящий шёпот лейтенанта.

– Танковый пулемёт бьёт, – сообщил он. – У немцев танки «Те-один» имеют два пулемёта калибра семь-девяносто два…

Что такое калибр семь-девяносто два, Ломоносов не знал, съёжился испуганно.

– Это страшно? Человека небось простреливает насквозь?

– Дырку сделает такую, что соседний забор разглядеть можно будет.

Маленький солдат засопел.

– А чего очередь такая красная, товарищ лейтенант?

– Трассирующие пули.

– Это что такое?

– Когда пули светятся. Видно, как они идут в воздухе. Можно сместить направление, подвести к цели. Очень удобно.

– У нас такие есть?

От ощущения опасности, от того, что она находится совсем рядом, притаилась в нескольких хлебных колосьях поля, в ломких стеблях, во влажной клейкой земле, маленький солдат стал болтлив, как ребёнок – сплошь состоял из вопросов.

– Есть, – ответил лейтенант. – У нас всё есть. Только мало.

– Почему мало?

– Мы – экономные.

Надо было выбираться из этой западни. Либо оставаться тут навсегда. Одно из двух, третьего не дано. Уходить нужно вместе с туманом, под его прикрытием. Уйдёт туман без них – придётся куковать на этом поле до вечера, ждать темноты. За это время их засекут добрую сотню раз. Засекут и уничтожат.

Лейтенант ощутил, как по шее у него поползла холодная сыпь, а сердце, пару раз громко ударив в виски, неожиданно остановилось. Чердынцев вжался коленями, грудью, животом в землю, напрягся, прислушиваясь, раздастся ещё очередь или нет, вывернул голову, проверяя, не поредел ли туман.

Туман был густым, хлопья его плыли совсем низко, расползались на куски и тут же смыкались вновь. Понятно было, что туман накрыл поле низким одеялом, если подняться в рост, то верхний край этого одеяла теперь едва будет доставать до груди, и Чердынцев заработал локтями, ступнями, коленями, уходя с опасного места. Предупредил маленького бойца:

– Ломоносов, не отставай!

Воздух над головой посветлел, это был плохой признак – значит, туман в этом месте ещё тоньше, чем в других, ползти надо аккуратно, без дёрганий, ровно. Лейтенант, просипев про себя что-то невнятное, – маленький солдат так и не понял, что он сказал, – отплюнулся – ему показалось, что слюна была горячей, замер на несколько мгновений, поджидая Ломоносова, потом пополз дальше.

Судя по тому, что пулемётчик молчал, он не мог разобрать, где ползут люди.

Светлую полосу одолели благополучно. Когда туман над головой потемнел вновь, Чердынцев поднялся на ноги, сбил с гимнастёрки грязь. Оглянулся.

В какой-то момент лейтенант почувствовал, что у него вот-вот кончатся силы, совсем кончатся, не хватит их даже на то, чтобы пошевелить пальцами, – иногда с ним такое бывало, когда он участвовал в училище в лыжных гонках. Почему-то самой трудной была дистанция в десять километров, на восьмом километре обязательно исчезало дыхание, хотелось упасть в снег и не подниматься, но потом отчаянная слабость эта проходила, и откуда-то брались силы. Так и в этот раз, – в момент, когда дышать стало нечем, а горло до крови начала рвать боль, и он едва сдерживал в себе кашель, вдруг наступало облегчение.

Лейтенант пополз дальше.

Вновь сделалось светлее. Похоже, что с поля сгребались остатки тумана. Чердынцев заработал локтями энергичнее, потом вывернул голову и выбухал в сторону маленького бойца, окутавшись влажным горячим дыханием:

– Торопись, Ломоносов!

В это время он засёк далёкий, но хорошо различимый грохот: танки, находившиеся в лесу, начали заводить моторы. По хребту лейтенанта поползла нехорошая дрожь – танки конечно же пойдут по хлебному полю, никуда сворачивать не будут, – так и попрут напрямик, наматывая на гусеницы сочные зелёные стебли, догонят и раздавят двух русских окруженцев…

Чердынцев сделал несколько резких гребков и чуть не вскрикнул от боли – пальцами, торцами ногтей всадился в валун, прочно вросший в землю, по весу валун этот был, наверное, не меньше немецкого танка, – ободрал себе пальцы до крови и проворно поднялся на ноги. Всё, это был конец поля.

– Боец, за мной! – просипел он обрадованно, подхватил с земли винтовку и совершил длинный скачок в сторону.

Маленький боец гулко затопал ногами, устремясь за командиром. И откуда только здесь, на мягком сыром поле, рождался такой твёрдый звук, было непонятно, но что было, то было. На дальнем конце поля, где они находились ещё полчаса назад, вновь громыхнул пулемёт – немец опять увидел их. Светящаяся красная струя прошла слева от Чердынцева, располосовала пространство, наполнила его кровянистым дымом и оборвалась. За спинами бегущих людей заревел танковый двигатель. Звук был трубный, мощный, он подстегнул лейтенанта. Чердынцев пригнулся, стараясь сделаться как можно ниже, ткнулся грудью в колени и в таком согнутом состоянии прыгнул, как и в прошлый раз, в сторону, потом совершил ещё один прыжок.

Рёв двигателя за спиной сделался сильнее, встряхнул землю, туман крупными клочьями поволокло в сторону. В груди лейтенанта рвались, пусто сипели лёгкие, они были забиты чем-то тягучим, прочным, клейким, воздуха не хватало. Чердынцев задыхался. Пару раз он споткнулся и чуть было не очутился на земле, но всё же удержался на ногах, не сковырнулся.

За спиной затряслась земля – танк выкатился из леса, срезал закраину поля и пошёл пластать гусеницами зелёный хлеб, потом ударил по бегущим людям сразу из двух пулемётов. Раскалённые струи пуль кромсали пространство, срубали у деревьев ветки. А Чердынцеву с Ломоносовым осталось бежать совсем немного, ещё чуть, и они будут в лесу, надо было преодолеть метров тридцать, не больше, но эти тридцать метров надо было обязательно оставить позади. Чердынцев в прыжке снова метнулся в сторону – показалось, что сзади опять громыхнула спаренная танковая очередь, маленький солдат тоже совершил этот же маневр, – он копировал действия командира, – и так же низко, как и Чердынцев, пригнулся…

Быстрее, быстрее! Ломоносов слышал, как хрипит, выбивается из сил бегущий впереди лейтенант, старался не отстать от него и сам хрипел так, что казалось – он вот-вот вывернется наизнанку, вытряхнет из себя всё, чем начинен, он спотыкался и неуклюже, словно подбитая птица, размахивал руками, немецкий автомат, висевший на длинном ремне, колотил его по животу, иногда стукал сильно, маленькому солдату казалось, что его от напряжения вот-вот вырвет кровью, красные капли, выбуханные вместе с кашлем, возникали и тут же исчезали… Вместе с кашлем.

А сзади беглецов настигал грохот танкового мотора, иногда погромыхивали и гусеницы, но они увязали в почве, будто в каше, звук от гусениц в основном исходил тихий, какой-то маслянистый, таящий в себе угрозу, потом маслянистость неожиданно исчезала, и появлялось жестокое железное лязганье.

Лейтенант сделал очередной прыжок в сторону, перемахнул через низкий, обглоданный тлёй куст, следом одолел ещё одно препятствие – такой же обкусанный куст и врубился в редкий ровный сосняк.

Трава между соснами не росла – был только песок.

Хоть и достигли они леса, можно было спастись, но опасность не исчезла, танк находился уже совсем близко, мог в любую секунду настичь людей.

Лейтенант ножом прошёл сквозь сосновую молодь – только сочные зелёные лапы полетели в разные стороны, – на мгновение остановился, повернул красное, залитое потом лицо, невидяще глянул на маленького бойца (хоть и не видел он ничего из-за ослепления, но Ломоносова всё-таки засёк), прокричал ему что-то призывное, различимое лишь по тону, и кинулся дальше в лес. Маленький солдат – за ним. Надо было как можно быстрее уйти под защиту крупных деревьев.

Механик, управляющий танком, понял, что беглецы вот-вот уйдут, выдавил из двигателя всё, что мог выдавить, секущий грохот заставил задрожать не только землю, но и могучие сосновые стволы, с веток густо посыпалась листва, танк задёргался и перед грядой деревьев круто развернулся на одной гусенице, из-под другой высоким плотным фонтаном вылетела целая гора песка, со звоном врезалась в стволы – люди всё-таки успели уйти от машины, как танкист ни старался, ничего у него не получалось. Да и максимальная скорость у танка была мала: всего тридцать восемь километров в час, это Чердынцев знал по справочникам, которые штудировал в училище вместе с обязательными учебниками.

– Ложись! – крикнул Чердынцев маленькому бойцу, перемахнул через светящийся медовой желтизной песчаный увал и покатился вниз, в замусоренную сосновыми шишками ложбину. Ломоносов рыбкой нырнул следом и сделал это вовремя – танк совершил на одной гусенице оборот вокруг своей оси и остановился.

В то же мгновение прозвучала сдвоенная пулемётная очередь – пули с тупым чавкающим звуком рубили деревья, сдирали кору, сшибали толстые ветки, срезали с песчаного увала медовый гребень, но людей не достали.

– Товарищ лейтенант, а вдруг из танка кто-нибудь вылезет? – испуганным истончившимся голосом прокричал Ломоносов.

– Пусть вылезает, – одышливо отозвался лейтенант, – у нас два автомата и одна винтовка… Встретим по высшему разряду.

– Я из немецкого автомата не умею стрелять.

– Дай винтовку!

Пулемётная очередь прозвучала снова – и опять из двух стволов лежавших накрыла песчаная простынь – пулемётчик бил под срез гребня, надеясь зацепить людей, бил точно по тому месту, которое в прыжке одолел Чердынцев. Лейтенант сбросил с себя трофейный ранец, кинул на него автомат и, подхватив под ремень винтовку, отполз в сторону; когда очередь стихла, стащил с головы фуражку и выглянул из-за гребня.

Танк Т-1 – небольшой, у него даже пушки нет, только пара пулемётов, и экипаж небольшой – два человека. Вполне возможно, маленький солдат прав – вдруг один из танкистов вылезет из машины? Его надо было опередить. Рыльца двух пулемётов вновь украсились красными бутонами пламени, лейтенант поспешно нырнул вниз, одна из пуль срезала макушку гребня, самый плотный её кусок, на непокрытую голову лейтенанта вновь сыпанул песок. Чердынцев выругался.

Когда стрелок, сидящий в башне, перестал давить на пулемётные гашетки, Чердынцев опять выглянул из-за песчаного среза.

На танковой башне, казавшейся игрушечной, приподнялся люк и показалась непокрытая белобрысая голова. «Что-то всё время немцы попадаются одной масти – белобрысые, – невольно отметил лейтенант, – неужели других нет? Выгоревшие какие-то… Из Африки, что ли, прибыли?» Он вдавился грудью в песок и осторожно, стараясь не делать резких движений, подтянул винтовку к себе.

Немец повертел головой и что-то прокричал вниз механику. Несколько слов были знакомы лейтенанту, всё-таки худо-бедно он немецкий изучал и в школе, и в училище, – этих слов Чердынцеву вполне хватило, чтобы понять – немец сообщил своему напарнику, что «два большевика» убежали либо попали под огонь пулемёта и, убитые, скатились в ложбину.

Сидевший в танке немец велел сходить посмотреть, что собой представляют убитые большевики.

– Это опасно, Отто! – прокричал вниз немец, высунувшийся из люка.

– Не более опасно, чем сидеть в танке, – лихо парировал невидимый Отто. – Надо обязательно посмотреть – вдруг у большевиков были с собою какие-нибудь ценные бумаги?

– Ага, иди, иди, – зло просипел лейтенант, – за документами… Встретим тебя достойно.

Патрон находился в стволе винтовки, оставалось только отжать круглую пятку предохранителя и можно было стрелять. Белобрысый немец что-то ещё сказал своему товарищу – фраза была невнятной. Чердынцев её не разобрал, из глубины танка послышался смех, и белобрысый, махнув рукой обречённо, спрыгнул с брони на землю. Потянулся сладко – час-то был ранний, самая пора спать да спать.

Чердынцев подвёл ствол винтовки ему под грудь, в самый разъём рёбер и плавно надавил на спусковой крючок.

Раздался выстрел – гулкий, громкий, сильный, как из пулемёта, – русские винтовки всегда били сильно, отдача обрабатывала плечо до синевы, – немец даже подпрыгнул, таким резким был удар пули, и кулем свалился под гусеницу танка. Лейтенант уложил его навсегда…

Бросил винтовку и метнулся к ранцу, на котором лежал автомат. Подхватил «шмайссер» – автомат этот он основательно изучил в училище – оружие армий сопредельных государств пограничникам было положено знать.

– Уходим, Ломоносов, – скомандовал он маленькому бойцу и плоско, стараясь сливаться телом с песком, пополз из ложбины прочь.

Ломоносов, дёргаясь, поспешно работая локтями, пополз за ним. Вдогонку им, срубая ветки деревьев, прогрохотала длинная пулемётная очередь. Лейтенант замер на мгновение, маленький солдат тоже замер, потом они оба разом, словно бы услышав чью-то команду, дружно заработали локтями и двинулись дальше.

Минут через двадцать остановились – надо было перевести дыхание, отряхнуть грязь с гимнастёрок и брюк, оглядеть друг друга и следовать дальше на восток. Вот только восток – понятие растяжимое, куда именно следовать, где искать своих, не знали ни лейтенант, ни маленький солдат…

В немецком ранце, который захватил лейтенант, находился не только походный запас еды, предназначенный для солдата СС, совершавшего победный «дранг нахт остен», не только набор зубочисток и аккуратная зубная щётка с порошком, запакованным в изящную латунную коробочку, там имелся даже моток розовой мягкой бумаги, которую маленький солдат, хихикнув про себя, назвал «жопной», но в следующий миг лицо его сделалось серьёзным:

– Как же они думают воевать против нас, товарищ лейтенант? А если у них жопная бумага кончится? Побегут за нею в свой Берлин? Ведь русский солдат может даже лопухом подтереться и – ничего… А они?

– Не знаю, Ломоносов, – устало отозвался лейтенант.

– А у вас девушка есть, товарищ лейтенант? – неожиданно спросил маленький солдат.

– Больно ты любопытен, Ломоносов.

– Любопытство – не порок, – сказал маленький солдат, замялся на несколько мгновений, а пока он мялся, лейтенант добавил за него:

– …Но большое свинство.

– И всё-таки, а?

– Есть, Ломоносов, есть… Как же быть взрослому человеку без девушки?

Вид у Ломоносова сделался печальным, у губ нарисовались две мелкие скорбные складки, враз состарившие его лицо – уже и не маленький боец это был, а мудрый лесовичок с грустными глазами.

– А у меня девушки нет, товарищ лейтенант.

– Чего же так, Ломоносов?

– Не обзавёлся… Не успел. Да и кому я нужен такой, – Ломоносов в неопределённом жесте обвёл руками воздух.

– Какой?

– Неведомо какой. А как зовут вашу девушку, товарищ лейтенант?

– Ломоносов, не переступай границу дозволенного. Есть черта, которую пересекать нельзя.

– Вдруг кого-нибудь из нас завтра убьют, товарищ лейтенант? А мы ничего не знаем друг о друге.

– На войне не надо думать о смерти, Ломоносов. Просто нельзя!

– Я вам на всякий случай оставлю свой адрес, товарищ лейтенант. А вы мне – свой. Мало ли что…

Лейтенант глянул на него, отвёл глаза в сторону и промолчал – при мысли о Наденьке у него на душе всегда делалось сладко и тревожно, таких девушек, как она, больше нет – ни в Москве, ни в Алма-Ате, ни в Бердичеве. Наденька в один год с лейтенантом закончила институт, стала врачом. Чердынцев подумывал о женитьбе, но Наденька, как настоящая комсомолка, придержала его порыв:

– Нам надо ещё проверить свои чувства.

Что ж, она была права. Не то придётся до конца дней своих маяться… Ей с ним, ему с ней. Впрочем, в своих чувствах Чердынцев был уверен.

Жила Наденька Шилова в Москве, в одном из многочисленных старых проулков, примыкавших к улице Горького, – в проулках этих, возведённых когда-то купцами-первогильдийцами, что ни дом, то произведение архитектуры, этакой лихой столичный стиль, над которым часто задумываются искусствоведы. После революции купцов потеснили, кого-то выперли из Москвы совсем, кого-то отнесли на кладбище, кого-то оставили и сделали в родном доме управляющим, либо старшим дворником, освободившуюся площадь заселили пролетариатом.

Иногда среди пролетариев тонкой прожилкой проблескивала интеллигенция – технари в фуражках с серебряными молоточками.

Иван Ефграфович Шилов был таким технарём, окончил путейский институт и работал старшим инженером на заводе, ремонтирующим паровозы. Человеком он был добрейшим, в жизни своей, похоже, никому не смог отказать в просьбе и слова «нет» не знал.

В семнадцатом, когда Наденьки ещё не было на свете, Шиловы жили в большой отдельной квартире, но потом жильё их приглянулось какой-то крикливой кухарке, матери семнадцати детей (и нарожала же ведь, это ж надо, какую физическую нагрузку вынесла женщина), и та воплями своими, резкими вышибающими движениями бёдер, грудью, на которую запросто можно было поставить ведёрный самовар, потеснила инженера, а потом и вовсе выставила за порог вместе с его манатками, с узлами и чемоданами – вот такая сложилась коллизия или, как говорил старшина чердынцевской роты, бравый хохол с висячими сивыми усами, «ситуёвина».

Советская власть в конце концов побеспокоилась о выброшенном на улицу инженере – выделила ему комнатёнку в коммунальной квартире.

Чего больше всего на свете любила Наденька? Военные и физкультурные парады, катания на колесе обозрения в Центральном парке культуры и отдыха имени товарища Горького, мороженое – сладкие снежные кругляши, зажатые между двумя вафельными плошками, газировку с вишнёвым сиропом и дискуссии «Есть ли жизнь на других планетах?» Задиристо вздёрнутый нос, большие голубые глаза, полные губы, чуть приоткрытые в постоянном изумлении, мягкий берет сливочного цвета на густых каштановых волосах, длинные загорелые ноги, обутые в белые, хорошо начищенные зубным порошком полуспортивные тапочки с лямками и трогательными голубыми пуговками… Это и есть Наденька Шилова.

Типичный портрет комсомолки сорок первого года.

Лейтенант расслабленно улыбнулся.

Далеко на востоке, под голубыми небесами, громыхнул гром. Похоже, собиралась гроза. Чердынцев приложил ладонь ко лбу, вгляделся в безмятежную высь – ничего похожего на грозу, ни одного тёмного порохового пятнышка. Значит, это не гроза, совсем другое – где-то за горизонтом, далеко отсюда, что-то взорвалось.

– Слышите, товарищ лейтенант? – возбуждённо заёрзал всем телом Ломоносов. – Там наши.

– Слышу, – дрогнувшим голосом отозвался лейтенант, поднялся на ноги. – Надо идти.

– Да, – покорно согласился Ломоносов, хлопнул пилоткой о колено и наткнул её на голову. Маленькое лицо его было наполнено решимостью – и как это боевые действия идут без него? Непорядок!

Лейтенант подкинул в руке трофейный автомат, первым вломился в гряду засыхающих, словно бы облитых с воздуха какой-то пакостью кустов, спустился в долинку, поросшую молодыми сосёнками, остановился у одного из деревцев и, вдвинувшись в тень, вскинул бинокль.

Поцокал языком.

– Чего там, товарищ лейтенант? – заинтересованно вскинулся маленький боец, круглые глаза его, немедленно наполнившиеся любопытством, заблестели по-детски жадно.

– Да лось с лосихой, – лейтенант не выдержал, засмеялся тихо. – Милуются…

– Как это? – озадаченно сморщил лоб маленький солдат.

– Положили головы друг дружке на шеи и стоят… Будто памятники – не шелохнутся. Думу думают, – лейтенант засмеялся вновь, также тихо и как-то торжествующе, словно бы рад был факту, что жизнь в природе, несмотря ни на что, берёт верх над всем остальным и прежде всего над смертью, потом прервал смех с одобрительным кивком: – И война для них не война.

– У нас на севере лосей много. Иногда даже пасутся вместе с коровами и хоть бы хны – в очередь к хозяйке подходят, чтобы та подоила их…

Чердынцев вновь тихо засмеялся, согнул палец крючком, показал его маленькому солдату:

– Загибаешь, Ломоносов!

Тот изобразил улыбку во весь рот, обнажил крупные, с неровно стесанными нижними краями зубы:

– Ну если только самое чуть-чуть.

– Знаешь, Ломоносов, признаком чего являются редкие зубы?

– Ума, товарищ лейтенант, – сделав серьёзное лицо, ответил маленький солдат.

– Неверно. Вранья. Редкозубые – самые отчаянные врали на белом свете. Пошли! – Чердынцев поправил висевший на плече автомат. – Жаль пугать красавцев, но придётся.

Цепляясь руками за стволы сосёнок, он заскользил сапогами по хрустящему светлому песку, спустился в ложок и хлопнул в ладони. Лоси вздрогнули, развернулись круто, будто солдаты на парадных маневрах, и вломились в низкорослый непрочный молодняк. Только треск по лесу пошёл.

Чердынцев присел, достал из сумки карту, повертел её в руках и с сожалением опустил на песок.

– Сориентироваться не по чём, – пожаловался он, – сегодня нам не встретилось ни одного населённого пункта. Вот ситуёвина какая!

Досадливая присказка училищного старшины пришлось как нельзя кстати.

– Ситуёвина, – согласился маленький солдат. – А хотя бы примерно, где мы находимся?

– Примерно тут, – Чердынцев обвёл пальцем обширный зелёный кусок на карте, стукнул ногтём по круглому чёрному глазку, вживленному неведомым немецким чертёжником в изумрудное поле, – в районе деревни Кашицы.

– Сколько же мы прошли? А, товарищ лейтенант? – Ломоносов озадаченно наморщил лоб.

– Километров сто. Может, сто двадцать.

– И ни канонады уже не слышно, и немцев мы не встречаем уже по пути, и своих не встречаем… Никого.

– Опустела земля, Ломоносов, потому и не встречаем.

– Будут ещё встречи, товарищ лейтенант… Столько будет – надоест. Кашица, Кашица… По-моему, я слышал это название в штабе. Что-то отряд наш закупал в Кашице. То ли картошку, то ли говядину.

– Неплохо бы выйти к этой деревне. Хоть сориентируемся.

– Для этого, товарищ лейтенант, надо найти дорогу. Дорога нас к Кашице и выведет.

– Верно. Если не к Кашице, то к какой-нибудь другой деревне.

На дорогу – вытоптанный коровами просёлок, обозначенный редкими обглоданными кустами, неудачно занявшими обочины, вышли через два часа. Безмятежно светило солнце, ненадёжно прикрытое горячей дымкой, раззадоривало глазастых оводов – крупных, длиною в мизинец. Оводы всаживались в людей, будто пули и тут же начинали разбухать, словно пиявки от крови.

– Опасные животные, – лейтенант поморщился, сбив с лица двух оводов сразу, приказал маленькому солдату: – Подстрахуй меня. Я выйду на дорогу, посмотрю, что там.

– Есть подстраховать, – послушно отозвался Ломоносов и, сняв с плеча «шмайссер», улёгся под песчаным взлобком, на котором росли куртины цветущей земляники. Оттянул затвор – лейтенант обучил его, как обращаться с трофейным оружием. Чердынцев также поставил автомат на боевой взвод и вышел на дорогу.

Глянул в одну сторону, в другую… Никого. Дорога была пуста.

Он нагнулся над следами – посмотреть, что тут есть? Многочисленные коровьи выдавлины пересекали свежие отпечатки колёс – недавно прошёл мотоцикл. Только в какую сторону он прошёл, на восток или на запад – по полуосыпавшимся оттискам не понять. Сам мотоциклист, конечно, опасности особой не представлял, но появление его на этой дороге, находящейся в стороне от многолюдных армейских трактов, наводило на кое-какие мысли.

Верёвку бы сюда, они б живо опрокинули любого мотоциклиста – только мослы свои задрал вверх. Лейтенант метров пятнадцать прошёл по мотоциклетному следу и по редким слипшимся комочкам всё же определил, в какую сторону устремился мотоциклист. Выходило – на восток, в тыл наступающих немецких частей. Чердынцев ещё раз осмотрел след и махнул рукой маленькому солдату:

– Выходи из укрытия!

Тот поспешно выскочил из-под взлобка, держа в зубах белый земляничный цветок, с жадным любопытством уставился на след мотоциклетных протекторов, с уважением округлил рот:

– О!

Лейтенант засмеялся.

– Вот именно – о! Неплохо бы нам овладеть мотоциклом. Мы бы в раз одолели ещё сто километров. И своих бы, глядишь, догнали.

Маленький боец вновь округлил губы:

– А вы умеете ездить на немецких мотоциклах, товарищ лейтенант?

– Конечно. На них ездить даже ещё проще, чем на наших отечественных.

– О!

Чердынцев забросил ремень автомата себе за шею, прощально глянул в одну сторону, потом в другую – пространство застыло неподвижно, в нём словно бы не было ничего живого, произнёс сожалеющее – уходить с этого места не хотелось, здесь можно было бы устроить хорошую засаду:

– Пошли бить ноги дальше, Ломоносов!

На плечо ему сел крупный коричневый овод, стремительно прокусил ткань гимнастёрки, и начал раздуваться. Лейтенант брезгливым щелчком сбил его на землю:

– Фашист проклятый!

Они углубились немного в лес – отошли в сторону от просёлка метров на двадцать-двадцать пять и по сосновому редколесью двинулись дальше на восток – впереди высокий прямой лейтенант в пограничной фуражке, сзади маленький боец в пилотке, которая крутилась у него на темени, будто была намазана маслом, иногда сваливалась с головы, и каждый раз ловкий солдатик успевал подхватить её на лету.

Через некоторое время лейтенант остановился, приложил ладонь к уху, вытянул голову – не слышно ли канонады, которая обычно сопровождает всякие боевые действия, она просто обязана сопровождать… Ничего не было слышно. Только свист крупных оводов, звон разогретого поздним июнем пространства, да слабое теньканье одуревших от дневной жары лесных птах.

Война укатила на восток, шла она теперь уже где-то далеко, может быть, даже под самой Москвой, во что очень не хотелось верить, но быть могло всё – может быть, сейчас сам Гитлер разглядывает в бинокль кирпичные Кремлёвские стены и самого товарища Сталина, с трубкой во рту вылезшего наверх и, в свою очередь, спокойно разглядывающего Гитлера.

А раз Сталин спокоен, то и Чердынцев будет спокоен – никогда наши люди не окажутся под немецкой пятой…

Лейтенант вздохнул и проломил сапогами хрустящую горячую корку спекшегося песка… Они двигались на восток, а восток… Чердынцеву казалось, что ему совершенно неведомо, где этот восток и находится-то…

Кашица оказалась небольшой деревней, состоявшей из десятка почерневших от времени деревянных изб и двухэтажного кирпичного сельсовета со сломанным флагштоком. В деревне было тихо, даже собаки не лаяли. На улице не было ни одного человека – будто бы вымерла Кашица.

Лейтенант, прислонившись к стволу дерева, обвёл деревню биноклем, задержавшись на сараях и распахнутых сенцах, потом обвёл ещё раз и недоумённо приподнял одно плечо.

– Не пойму, в чём дело. Народу совсем нет.

– Может, жара всех в дома загнала?

– Либо беда какая-нибудь…

– Давайте, я схожу, товарищ лейтенант, и выясню, в чём дело?

– Рано. Надо понаблюдать. А вдруг в деревне немцы?

– Зато всё будет понятно…

Лейтенант засмеялся, сухое жёсткое лицо его немного обмякло.

– А после выяснения прямой дорогой на перекладину. Немцы любят вешать людей. – Чердынцев оборвал смех. – Тихо!

Со стороны деревни донёсся бабий вой. Такой вой мог быть только по покойнику: протяжный, переполненный слезами, жутковатый, способный вышибить на коже дрожь. Маленький солдат озадаченно почесал пальцем затылок.

– Однако в деревне – мертвец.

– Ты совсем, как чукча стал, Ломоносов, – заметил лейтенант. – Речь свою начинаешь со слова «однако».

Маленький солдат не успел ответить – в жарком неподвижном пространстве, в глубине просёлка, послышался треск мотора.

– Ломоносов, давай на противоположную сторону дороги, под куст… Без моей команды не стрелять.

Ломоносов проявил необычайную шустрость: лейтенант ещё фразу не успел закончить, а тот уже лежал на противоположной стороне просёлка, выставив перед собой ствол автомата.

– Без команды не стрелять, Ломоносов, – ещё раз предупредил лейтенант.

На некоторое время треск пропал – провалился в глубокую низину, потом опять выбрался на поверхность, стал звучать сильнее.

«Мотоцикл, – понял Чердынцев, – вполне возможно, тот, чей след я видел». Он вскинул бинокль, ещё раз обвёл им дома деревни: вдруг где-нибудь между избами мелькнёт фигура в чужой форме. Если мелькнёт, то им с Ломоносовым придётся уносить отсюда ноги. Но упускать шанс нельзя: если есть возможность напасть – значит, надо нападать. Лейтенант пригнулся, нырнул за длинный, схожий с могильной насыпью бугор, поудобнее пристроил перед собой «шмайссер», приложился к нему – к стрельбе готовился, как на учениях. Прикидкой остался доволен.

Мотоциклетный стрекот, поначалу походивший на стрекозий треск, погрубел, набрал силу, сделался басовитым.

Чердынцев ждал.

Солнце продолжало яриться, тени сделались блёклыми, короткими, деревья болезненно подрагивали в жарком мареве, растекались по пространству, птиц не было слышно. Слышно ещё было другое – горький бабий вой, приносившийся из Кашицы.

Мотоцикл тем временем увяз в песке, седок дал газ, мотор затрещал трубно, басовито – находились немцы где-то совсем рядом, но их не было видно. Чердынцев продолжал ждать – он слился с травой, с землёй, с насыпным песчаным холмиком, он словно бы сам сделался травой и землёй.

Наконец над недалёким краем дороги приподнялась голова в кожаном танкистским шлеме, увенчанная большими прямоугольными очками, она словно бы вытаяла из преисподней, потом показались плечи, украшенные черными погончиками, тяжёлые большие руки, крепко вцепившиеся в блестящий хромированный руль, вылезло длинное дырчатое дуло пулемёта.

За пулемётом, в люльке, сидел щекастый небритый немец с квадратным подбородком, в каске-маломерке, подвязанной снизу ремешком. Глаза у пулемётчика были закрыты – размякший от жары, немец дремал, но каску, которая у него нагрелась, как чугунок на огне, с себя не снимал, терпел.

Лейтенант прикинул, сколько оставалось метров до мотоцикла? Метров семьдесят пять, семьдесят… Стрелять было рано. Открывать стрельбу надо, когда будет метров двадцать пять, а ещё лучше – двадцать. Бить нужно наверняка. Не то ведь с пулемётом шутки плохи. Если промахнёшься, то в несколько секунд можно превратиться в капустную крошку.

По горячей потной спине, проворно работая колючими лапками, побежал муравей, вызвал жаркий озноб, Чердынцев протестующее мотнул головой – ещё не хватало, чтобы в такую напряжённую минуту тревожила всякая мелочь.

Перевёл взгляд на противоположную сторону просёлка, где за кустом лежал Ломоносов. Маленького солдата совсем не было видно, лейтенант одобрительно шевельнул губами и вновь перевёл взгляд на мотоцикл.

Немец в танкистском шлеме, сидевший за рулём, дал газ, мотоцикл взвыл, голова у пулемётчика мотнулась в сторону, словно тяжёлый кочан, и он открыл мутные глаза. Что-то прокричал напарнику. Тот сбросил газ. Пулемётчик вновь закрыл глаза.

Когда до мотоцикла оставалось метров двадцать, может быть, даже ещё меньше, Чердынцев открыл огонь. Бил наверняка. Первые пули достались немцу, сидевшему в люльке. Одна из них шибанула по каске, взбила сноп искр, голова у пулемётчика дёрнулась, ремешок под подбородком оборвался, словно гнилой, каска взвилась в воздух и шлепнулась в куст травы. Пулемётчик обмяк, на выгоревшем старом кителе его – видать, владелец побывал во многих военных кампаниях, – расцвело несколько алых розочек: пули испортили старый мундир навсегда, в музее завоевателей в каком-нибудь Дрездене или Дюссельдорфе его теперь вряд ли выставят.

Мотоциклист выжал газ до отказа – попытался выскочить из зоны огня, мотоцикл едва не выпрыгнул из-под него, заревел яростно, в следующее мгновение пуля угодила в его хозяина, и мотор захлебнулся – немец выпустил руль, рукоятка газа сама встала в нулевое положение. Мотоциклист подержался ещё несколько мгновений в седле, затем вывалился из него, тяжёлая сумка, висевшая у немца на животе, отлетела в сторону. Вся операция заняла полминуты, не больше.

Чердынцев приподнялся, глянул в сторону деревни. Там – никакого движения, хотя протяжный горестный вой прервался – в Кашице услышали стрельбу.

Лейтенант перемахнул через холмик, за которым лежал Ломоносов и, держа автомат наизготовку, подбежал к мотоциклу. Немец, обвисший на пулемёте, был мёртв, Чердынцев ткнул его стволом «шмайссера» в плечо, пулемётчик покачнулся, съехал набок. Второй немец – в танкистском шлеме, – также был мёртв.

– Ломоносов! – позвал лейтенант маленького бойца.

Тот вылез из-за куста, стряхнул со штанов прилипший песок.

– Лихо вы расправились с ними, товарищ лейтенант! – восхищённо произнёс он. – Я даже рта раскрыть не успел, не говоря уже о том, чтобы выстрелить.

– А вот это зря, – назидательно проговорил Чердынцев. – На войне в живых остаётся тот, кто стреляет первым.

Он двумя руками ухватил за шиворот тяжёлого толстого пулемётчика, несколькими сильными рывками выдернул его из люльки и поволок в сторону.

– Товарищ лейтенант, я помогу, – кинулся к нему маленький боец.

– Не надо, я сам. Лучше посмотри, чего полезного есть в мотоцикле. В первую очередь ищи документы…

Он заволок пулемётчика в кусты, осмотрел карманы. Унтер-офицерская книжка, два фотоснимка женщины с заплаканными глазами, письмо, написанное на хорошей хрустящей бумаге, украшенной тиснёными гостиничными вензелями, перочинный нож, два золотых перстенька с небольшими камешками – один с красным, другой с синим.

Чердынцев поморщился. Похоже, унтер этот занимался мародёрством… Но всё, больше мародёрствовать он не будет. Лейтенант забрал документы, ножик, колечки и оставил пулемётчика лежать в тени кустов.

Следом приволок мотоциклиста. Сдёрнул с его головы шлем с ветровыми очками – может пригодиться, потом поднял с земли туго набитую сумку. Думал – документы там, но в сумке находилась еда: знакомые консервные банки. Тоже неплохо. И вообще на безрыбье и рак рыба.

– Ломоносов! – позвал он маленького солдата. – Забери-ка половину еды себе.

Ломоносов вскинулся обрадованно:

– Есть забрать половину еды себе!

Если маленькому солдату дать волю, он съесть может много. Круглое пунцовое лицо Ломоносова светилось, стрельба, чьи-то вопли, искажённые болью, вид убитых немцев на него не подействовали – к войне потомок охотников относился спокойно. Они накидали на трупы немного песка, сверху навалили сушняка.

– Придут волки – от фрицев одни пуговицы останутся, – сказал маленький солдат, – серые всё сожрут.

– Да тут волки вряд ли есть, – усомнился лейтенант.

– Есть! – упрямо мотнул головой Ломоносов.

– Есть так есть, – Чердынцев не склонен был спорить, отряхнул ладони. – Поехали!

Дорога по-прежнему была пустынна, над тёмными кровяными пятнами вились мухи. Мотоцикл был старый, хотя краска на нём поблескивала ново, в некоторых местах вообще светилась лаково – его недавно покрасили.

– А что это за марка? – полюбопытствовал маленький солдат и хлопнул ладошкой по боку люльки. – Американская?

– Нет. Немецкая. БМВ.

– А-а-а, – со знающим видом протянул Ломоносов, будто уже имел дело с этой маркой мотоциклов. Любопытные крапчатые глаза его округлились возбуждённо, ноздри раздулись, словно при виде редкого зверя.

Лейтенант поставил ногу на угловатый рычажок завода, украшенный рубчатой резиновой нахлобучкой, приподнялся и с силой, весом всего тела надавил на рычажок. Мотор в мотоцикле был ухоженный, хозяин следил за ним, – отозвался мягким маслянистым стуком. Чердынцев выволок мотоцикл на дорогу и пригласил маленького солдата:

– Прошу!

– Счас, товарищ лейтенант, – тот заторопился, – только кровь фрицеву сотру.

Вместе с корешками он выдрал из песка две небольшие зелёные ёлочки, сложил их вдвое и прошёлся, как тряпкой по сиденью люльки. Отшвырнул ёлки в сторону, прыгнул в коляску.

– Готов? – Чердынцев перекинул ногу через мотоцикл, надавил носком сапога на педаль переключения скоростей.

– А с этой штукой как обращаться? – Ломоносов положил ладонь на нагретый ствол пулемёта, отдёрнул руку – было горячо. – Тьфу!

– Это – штука серьёзная. Вот затвор, – лейтенант показал на железную бобышку похожую на головку товарного колеса, управляющего станиной, влажную от смазки – пулемёт ещё недавно хранился на складе, гитлеровец, которому доверили эту убойную машину, поленился убрать смазку, надеялся, что и так сойдёт. – Вот – предохранитель, – Чердынцев показал маленькому бойцу, как ставить пулемёт на предохранитель и как снимать. – Остальное – как подсоединять коробку с патронами, как набивать её, покажу потом… Понял?

– Понял, чем ёж ежиху донял, – Ломоносов победно блеснул светлыми глазами, ощупал пальцами затвор – был доволен, что в его руки попало такое оружие…

Лейтенант отпустил скобу сцепления, добавил газа и включил вторую скорость. Мотоцикл неожиданно дёрнулся, подмял передним колесом пласт песка, по которому суматошно бегали нарядные божьи коровки, снова дёрнулся и заглох. Чердынцев выругался:

– Вот чёртова тарахтелка! Сразу видно, что немецкая!

Он слез с мотоцикла, снова упёрся одной ногой в рычажок завода и надавил на него всем телом. Мотоцикл капризничать не стал, завёлся опять.

– То-то же! – удовлетворённо пробормотал Чердынцев, сделал небольшую перегазовку: – Пропукайся, пропукайся…

Аккуратно тронул с места на первой скорости, добавил чуть газа, и БМВ послушно покатил по просёлку к деревне. А в Кашице вновь начал раздаваться протяжной женский вой, на этот раз многоголосый: плакали, задыхались в рыданиях добрые полтора десятка баб.

– У них чего, товарищ лейтенант, целую деревню вырубили, что ли? – маленький солдат встревоженно покрутил головой.

Лейтенант не ответил ему. А что, собственно, он мог сказать. Ощутил только, как по хребту у него знакомо побежали мурашки, съёжился и добавил газа. Надо было определиться – въезжать в деревню или обойти её стороной? А вдруг в Кашице немцы? С другой стороны, если бы были здесь фрицы, они быстро бы пресекли этот вой: немцы не любят погребальных обрядов… А раз вой раздаётся, то значит, немцев в деревне нету.

Вот и крайние дома – неказистые, чёрные, но вполне справные, с голубыми и зелёными наличниками. Хаты в этих краях – двух сортов: бревенчатые, потемневшие от дождей, но обязательно с цветами, отколерованными масляной краской наличниками, либо побелённые известкой, светлые, радующие глаз своим жизнерадостным видом.

Судя по облику домов, фамилий в Кашице обитало немного – две или три. Как, собственно, во всей европейской части России, где в сёлах, случается, живут одни родственники и, чтобы на своих не жениться, не смешивать кровь, приводят девок со стороны, а родных девок, сестёр и племянниц, отдают на сторону.

Чердынцев вкатил в Кашицу. Пыльная неширокая улица, окаймлённая палисадниками, была пустынна, в самой середине её гордо выпрямил тощую деревянную шею колодезный журавль, рядом с колодцем в землю был вкопан деревянный обабок, на котором висел звонкий железный лемех – у колодца этого в добрые времена (да и в недобрые тоже) собирался на свои сходы деревенский люд, любое принятое решение, верное либо неверное, отмечали холодной водичкой из деревянной бадьи.

Лейтенант направил мотоцикл к колодцу, метрах в десяти от журавля остановился, надавил пальцем на скобку, смахивающую на спусковой крючок винтовки, прилаженную к рулю, заглушил мотор.

Бабий вой здесь оглушал – плакальщицы собрались в одной из изб, недалеко от колодца. Палисадники в деревне были обнесены плетнями. За плетнями цвели, радовали глаз крупные жёлтые подсолнухи, других цветов местные жители, похоже, не признавали.

Неожиданно подсолнухи в ближайшем палисаднике зашевелились, в макушку кола, на котором хозяйка сушила крынки, вцепилась маленькая, испачканная грязью рука, и из-за плетня показалась любопытная черноволосая голова. Захлопали внимательные тёмные глаза: хлоп-хлоп, хлоп-хлоп!

– Выходи, не бойся! – крикнул пацанёнку лейтенант. – Немцы тут были?

– Были, дядьку! – похлопав глазами, ответил пацанёнок.

– Убили кого-нибудь? Чего женщины так громко плачут?

– Убили.

– Кого?

– Ваньку Малохольного.

– Это кто? Председатель сельсовета, что ли?

– Не-а.

– А кто?

– Да дурачок, дядьку. В каждой деревне должен быть свой дурачок. Вот и у нас был, – голос у пацанёнка сделался печальным, он жалел дурачка, на лбу возникла горькая вертикальная складка, – Ванька Малохольный.

– Товарищ лейтенант, – маленький солдат с силой дёрнул Чердынцева за рукав гимнастёрки. – Немцы!

– Что? – лейтенант вскинулся на сиденье мотоцикла. – Где?

– А вон, на дороге. В конце деревни.

В устье изогнутой кривым луком деревенской улицы пылил мотоцикл – он плыл в этой пыли, будто катер в воде – в обе стороны взмётывались светлые лёгкие струи. Экипаж управлял сильной, старательно тарахтящей машиной по схеме, уже известной: за рулём высился мотоциклист в танковом шлеме, в коляске важно, будто крупный воинский начальник, восседал пулемётчик в каске.

– Ломоносов, а ну быстрее за сруб колодца! – скомандовал напарнику лейтенант. – Автомат держи на «товсь!»

Маленький боец всё понял, сожалеюще хлопнул ладонью по стволу пулемёта и вывалился из люльки. Лейтенант завёл мотоцикл, развернул его передом в сторону непрошеных гостей, на сиденье положил «шмайссер» – надо было, чтобы он находился под рукой, мало ли что может стрястись, – сам перепрыгнул в коляску и передёрнул затвор пулемёта.

– Ну, трофейное орудье, выручай! – выдохнул он, приложился щекой к прикладу. Приклад был горячим. Ствол – ещё горячее. Лейтенант повёл стволом, вправо, проверяя, легко ли управлять пулемётом.

Мотоцикл приближался. Немцы ещё не разобрались, в чём дело, иначе давно бы открыли стрельбу, Чердынцев на их месте вообще бы не стал разбираться, но свою голову к чужим плечам не приладишь. Да и себе она нужна. Немец, управлявший мотоциклом, был наряжен в новенький мундир мышиного цвета, пулемётчик же красовался в короткой выгоревшей до белизны хлопчатобумажной куртке с большими нагрудными карманами и оловянными пуговицами, отложной воротник куртки был украшен чёрными эсесовскими петлицами, на голову пулемётчика была нахлобучена стоячая кепка французского типа с длиннокрылым гитлеровским орлом. В лапах орёл держал венок со свастикой.

Кепка была нахлобучена глубоко, на самый нос, даже на уши, иначе бы её с головы бравого стрелка снёс бы встречный ветер, даже самый малый… Вполне возможно, эта фасонистая французская фуражка мешала пулемётчику что-то разглядеть, понять, принять решение, наверное, он ещё вообще не рассмотрел чердынцевского мотоцикла, развёрнутого ему навстречу, как не рассмотрел и самого лейтенанта – видел только немец, сидевший за рулём мотоцикла, но он молчал…

И всё-таки немец в обелёсенной куртке опередил лейтенанта с первым выстрелом – ударил длинной очередью. Но под колесо люльки в этот момент попал камень, мотоцикл накренился, и очередь ушла в сторону, взбила пыль на дороге, переполошила двух куриц, пригревшихся на солнце – они облюбовали себе сухую горячую канаву, – и в лохмотья искрошила чей-то плетень. На немецкую очередь Чердынцев ответил своей. Воздух затрясся от резкого железного стука.

Немецкий пулемётчик не растерялся, вновь саданул очередью по Чердынцеву, пули прошли рядом с лейтенантом, врезались в колодезный сруб, только щепки взвихрились в воздух, будто стрекозы, закувыркались в немом хороводе, – лейтенант услышал обеспокоенный крик маленького солдата и что было силы ударил кулаком по патронной коробке. В это же мгновение Ломоносов открыл стрельбу из автомата.

Молодец, маленький солдат, вовремя почувствовал момент!

Немецкий пулемётчик дёрнулся, развернул ствол в его сторону – маленький солдат спас своего командира. Теперь надо было спасать Ломоносова – с тонкоствольным «шмайссером» против пулемёта тот много не навоюет.

Высшие силы услышали ругань-мольбу Чердынцева, в коробке что-то щёлкнуло, перекосившийся патрон встал на место, нырнул в ствол, лейтенант вновь надавил на гашетку пулемёта.

Чем пулемёт отличается от автомата? Не только калибром и весом пули: автомат лёгок, как детская побрякушка, и в обращении с ним всякий стрелок ощущает себя легко, а вот пулемёт… пулемёт – штука тяжёлая, неповоротливая, при стрельбе ствол обязательно ведёт в сторону, либо задирает вверх – всё время надо напрягаться.

Чердынцев прижался щекой к прикладу, ослабил чуть мышцы и упустил момент – пулемёт, будто живой, чуть не выскочил, гад, из коляски.

Очередь прошла далеко от вражеского мотоцикла. Лейтенант выматерился с такой яростью, что у колодезного сруба даже испуганно задрожал журавель.

Хоть и не попал Чердынцев в немцев, а цели своей достиг – пулемётчик-гитлеровец снова дёрнулся и опять развернул ствол в сторону лейтенанта. Чердынцев тем временем успел сделать поправку на упрямство трофейного оружия, также развернул пулемёт и с силой надавил на спусковую собачку. Пулемёт затрясся в руках лейтенанта. Шипучая, какая-то хвостатая, вся в дыму струя рассекла пространство и, не попав в пулемётчика, отсекла у люльки колесо – будто ножом срезала.

Гитлеровец заорал благим матом – не понял, что произошло, пальнул короткой очередью в воздух и, вывалившись из люльки, закувыркался по земле в сторону от мотоцикла. В следующее мгновение он попал под пулю, зашипел горячо, словно пар, из которого выпустили воздух, скребнул раз-другой пальцами по песку, изогнулся толстым червяком и затих.


Солдат, сидевший за рулём мотоцикла, поспешно развернулся, проскрёб углом люльки широкую дугу, выжал рукоять газа, коляска краем своим зацепилась за камень, приподнялась, и мотоцикл заревел ещё пуще, из-под заднего колеса вынеслась длинная струя пыли. Немец прокричал что-то невнятное и умолк – в голову ему попала пуля.

Коляска мотоцикла опустилась, коснулась земли, мотор от натуги перешёл на визг, люлька хоть и была прочной, но не выдержала – треснула по сварному шву, мотоцикл, сбрасывая с себя седока, вновь приподнялся над землёй.

Немец в новеньком кителе нырнул в тень плетня и застыл там, неловко подвернув под себя одну ногу и обе руки. Мотоцикл проскребся ещё несколько метров по земле, продрал словно плугом глубокую рану, ткнулся передним колесом в старый, засохший ствол дерева, наполовину спиленный, и затих.

В ушах Чердынцева звенело. Звон был сильный, разламывал голову, теснился в ушах, по спине полз колючий противный пот. Лейтенант откинулся от пулемёта, затем, повинуясь некоему неслышному зову, посмотрел на свои руки. Руки у него дрожали. Он поработал пальцами, сжимая и разжимая их, потом стиснул в кулаки и сунул под мышки, будто хотел согреть их.

Руки продолжали трястись – что-то надсеклось в нервной системе лейтенанта, сдвинулось, может быть, даже сломалось – он не мог справиться с собою. Впрочем, со всяким человеком, взявшимся за оружие и начавшим убивать врагов, случается такое: одни впадают в ступор сразу после первого же боя и несколько выстрелов, с другими это происходит чуть позже. Всё зависит от внутреннего строения человека, от того, как крепко он сколочен.

Чердынцев поднял голову – к нему, держа автомат за ремень, как некую детскую игрушку, вжав голову в плечи и одновременно улыбаясь, подходил Ломоносов.

– Ну вы и молоток, товарищ лейтенант, – восхищённо произнёс он, – надо же, намолотили столько!

– Это ты молоток, Ломоносов, это тебе спасибо, – глухо проговорил лейтенант. – Ты вовремя открыл стрельбу… Если бы не ты, немец снёс бы мне голову.

– А что у вас было с пулемётом, товарищ лейтенант?

– Перекос патрона.

Рот у маленького солдата открылся недоумённо.

– Перекос? У ва-ас?

Из-за плетня снова поднялась мальчишеская голова, похлопала недоверчиво глазами – пацанёнок не ожидал увидеть того, что видел, Чердынцев засёк его, крикнул:

– Эй, ваше сиятельство!

– Ну? – помедлив немного и привычно похлопав глазами, – хло-хлоп, хлоп-хлоп, – отозвался пацанёнок.

– Ты пионер?

– Ага.

– Тогда тебе серьёзное пионерское поручение. Найди кого-нибудь из взрослых и немедленно уберите отсюда трупы. Иначе нагрянут сюда немцы – на удобрения всю деревню пустят. Понял?

– Понял, – шмыгнув носом, ответил мальчишка. Он показался лейтенанту сообразительным.

– А пулемёт с мотоциклом спрячьте. Либо утопите где-нибудь.

На это пацанёнок ещё раз похлопал глазами:

– Понял!

– Ну и молодец! Действуй! – приказным тоном произнёс лейтенант и рубанул ладонью воздух, подгоняя паренька. – Вперёд!

Круглая ушастая голова, – такая же, как и у маленького солдата, – неторопливо опустилась за плетень, в сиреневую притемь. Чердынцев приподнялся было на одной ноге, чтобы вновь запустить мотор мотоцикла, но тут же опустился и приложил ко лбу палец:

– Ломоносов, в коляске у немцев должны быть жестяные коробки с патронами. Забери их!

Маленький солдат готовно метнулся к немецкому мотоциклу, пошарил в люльке внутри и звонко прокричал:

– Есть, товарищ лейтенант! Две штуки!

– Тащи их сюда. Запас карман не трёт.

Маленький солдат перекинул патронные коробки на новое место, себе под ноги и ловко нырнул в коляску – только голова нависла над пулемётом. Пилотку он сдёрнул с себя, чтобы не сдуло с ветром.

– Поехали, товарищ лейтенант!

– Слушаюсь! – Чердынцев надавил ногой на рычаг завода, мотоцикл в ответ одышливо кашлянул, словно бы внутри у него после перестрелки появилась дырка, и лейтенант надавил на рычаг завода во второй раз.

Мотоцикл опять не завёлся – то ли его действительно подсекла пуля, то ли перегрелся на горячем солнышке, то ли просто закапризничал. Лейтенант подкачал немного бензина, подумал, что главное тут – не перелить, не перекачать, – и вновь всем телом, не слезая с мотоцикла, надавил на рычаг. Мотоцикл кашлянул опять, пыхнул горячим вонючим духом, на несколько мгновений умолк, словно бы задумался, потом опять кашлянул… Раз, второй, третий, кашель участился, набрал силу, через несколько мгновений мотор пропукался, ожил окончательно, и Чердынцев опустился на мягкое плотное сиденье, отлитое из толстой пористой резины, покосился на своего спутника, словно бы проверял, нормально ли тот устроился, вслепую ткнул ногой в педаль переключения скоростей и дал газ. Мотор рыкнул коротко, словно проснувшийся зверь, и мотоцикл неспешно покатил по безлюдной деревенской улице.

Не останавливаясь, они проехали мимо двора, заполненного бабьим плачем, – схватка с немцами, пулемётный грохот словно бы не коснулись плакальщиц, деревенские женщины не слышали ничего и никого, только самих себя, – и вскоре очутились за околицей, на длинном пыльном просёлке, до основания прожаренном солнцем.

Вдалеке синела плоская плотная стена – задымлённый, подкрашенный пространством лес.

В лес надо было въезжать осторожно: вдруг там облюбовала тенистые прохладные кущи какая-нибудь тыловая немецкая часть? Всё могло быть… С другой стороны, немцы запрудили большие трассы, шоссе и широкие дороги, идут там, до малых дорог у них пока руки не дотягиваются – не до этого.

Минут десять мотоцикл скатился в лощину, через которую был проложен деревянный, но очень прочно слепленный мосток. Под мостком текла маленькая, прозрачная, как хрусталь, речка. Сразу захотелось пить – вид холодной воды раззадорил. Так захотелось пить, что даже зубы заломило.

Лейтенант сделал перегазовку и остановил мотоцикл. Стащил с головы фуражку, нахлобученную слишком глубоко, почти на уши, вытер ладонью лоб.

– Пфу-у… А ведь чуть не попали мы с тобой, Ломоносов, в суп.

– Но не попали же, товарищ лейтенант!

– Отчасти это везение, а отчасти – твоё проворство.

– Смеётесь?

– И не думаю, – лейтенант распустил ремешок фуражки, чтобы протянуть его под подбородком, примерил, потом извлёк из сумки карту. Нашёл кружок, посаженный на зелёное поле, – деревню Кашицу, постучал по кружку пальцем: всего лишь маленькое пятнышко, а сколько в этом пятнышке беды и женского плача… Лейтенант не выдержал, вздохнул, замерил пальцами расстояние от границы до Кашицы. Выходило примерно сто восемьдесят километров – вон сколько они отмахали, отступая в глубину нашей страны. У Чердынцева под глазом задёргалась какая-то нервная жилка, и он медленным аккуратным движением сложил карту.

– И далеко мы откатились от заставы, товарищ лейтенант? – спросил маленький солдат.

– Километров сто восемьдесят – двести.

– Далеко, – маленький солдат ещё раз вздохнул. – И немцы, гады, тоже продвинулись далеко – даже пушек не слышно. Ни наших, ни ихних.

Через несколько минут, испив речной водицы и набрав её во фляжки, двинулись дальше.

– Надо бы перекусить, товарищ лейтенант, – прокричал, с трудом одолевая стук моторов, маленький солдат, – с утра ведь ничего не ели.

– В лесу, всё в лесу, – Чердынцев ткнул рукой в пространство, – увидим подходящее место и позавтракаем.

– Не только завтрак – обед уже давно прошёл…

Лес был тих, угрюм, птичьи голоса в нём почти не звучали, словно бы птицы поняли наконец – началась война, не до пения сейчас. Опушка была пустынна, на дороге виднелись несколько машинных следов, но наши это были следы или не наши – не разобрать. Гусеничных отпечатков не было – значит, ни танки, ни вездеходы тут не появлялись. Чердынцев озабоченно промокнул ладонью лоб.

– Ну чего, товарищ лейтенант, завтракать будем? – нетерпеливо проговорил маленький боец.

– Погоди, – отмахнулся от него лейтенант, – не мельтеши! Дай разобраться, что к чему. Не то прихлопнут нас тут с тобой, как двух тараканов.

– Зато позавтракать успеем.

– Один хрен, Ломоносов, конец будет печальным – что с набитым животом, что с пустым…

Лейтенант ещё раз изучил следы, послушал тишину (что-то ему в ней не нравилось), обвёл жёсткими прищуренными глазами кусты, деревья, словно бы хотел найти в них что-то опасное для людей, ничего не нашёл и вновь завёл заглохший мотор мотоцикла. Прав маленький солдат – далеко откатились наши, даже орудийного грохота не слышно, вместо ударов пушек – унизительная тишина. Чердынцев ощутил, как что-то жёсткое, горячее обжало ему шею, сделалось нечем дышать, и он закашлялся. Ну хотя бы где-нибудь громыхнуло, какая-либо слабенькая пушчонка знак подала, они бы тогда с маленьким солдатом знали, что сопротивление фрицам существует…

Но не было этого. Тишина, угнетающая тишина стояла на земле. Что-то чувствовал лейтенант, шкурой своей ощущал, скулами, носом, волосами, кончиками пальцев, а что именно ощущал – понять не мог и оттого делался ещё более озабоченным и встревоженным. Рядовой боец Ваня Ломоносов, например, ничего не чувствовал. Выходит, лейтенанта в училище научили тому, чего другие не знали и, может быть, даже не догадывались, что такое есть…

Лейтенант включил скорость, и под усыпляющее тарахтенье мотора они двинулись дальше. В голове всё звенело от жары, от сухого горячего воздуха, пахнущего травами и хвоей, хотелось спать, маленький солдат на несколько мгновений смежил глаза и, кажется, ухнул в какую-то глубокую, но приятную яму, поплыл, будто некий жучок, по воде, разлитой в ней, но в следующее мгновение встрепенулся, отгоняя от себя сон, испуганно выпрямился, закрутил головой, заморгал глазами, словно бы прочищая их… Заснуть в этой ситуации всё равно, что заснуть на посту – и позора потом не оберёшься и под трибунал можно угодить… Хотя, с другой стороны, какой к чертям трибунал? Где он, в каких нетях находится? Чтобы задавить в себе тревогу, надо думать о чём-нибудь приятном.

Конечно, первое, что приходит в такие разы на ум всякому мужчине – это женщины. Ради женщин мы, собственно, и живём, ради них петушимся, выпячиваем по-индюковски грудь и подкручиваем себе усы… Наденька Шилова, Наденька… Где ты сейчас находишься, Наденька, чего делаешь?

Наденька Шилова параллельно с Чердынцевым окончила институт, в конце мая у неё был последний государственный экзамен, в двадцатых числах июня она должна была получить распределение.

В какую Тмутаракань её распределили, в какие лохматые края и трилохматые веси? Как бы там ни было, всё равно её распределили лучше, чем Женьку Чердынцева: если не в Москву, то в какой-нибудь областной город.

Собственно, встреч у него с Наденькой было не так уж и много. Чердынцев осознавал, что он не так одарён, как Наденька, поэтому не претендовал полностью на её время – Наденька умела хорошо кататься на коньках (не просто кататься, а вальсировать на них, делать такие па, что Чердынцев начинал бешено аплодировать ей), умела играть на фортепьяно, а у Женьки и слон на ухо наступил, и руки были, как крюки, два раза пальцем по одной и той же клавише он попасть не мог, да и в две клавиши, стоящие рядом, он тоже не всегда попадал, Наденька знала наизусть Бодлера и увлекалась Кнутом Гамсуном, а Чердынцев впервые эти имена услышал только от неё, в фамилиях театрального мира она разбиралась как критик-профессионал и по всем московским спектаклям могла пробежаться без задержки, ориентируясь лишь на внешние признаки, а Чердынцев во всём этом плавал…

В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького они раз шесть слушали выступления духовых оркестров. Перед финской войной каждая воинская часть – будь то маленькая караульная рота или крупная стрелковая дивизия, – обязательно имела свой оркестр. Оркестры свои имели клубы Осоавиахима и районные объединения парикмахерских, тресты столовых и пожарные команды, заводские ДК и конторы, занимающиеся сбором рогов и копыт, старых мочалок и ненужного железа, тряпья и волоса, алюминиевых мисок и выброшенных на улицу гантелей, банно-прачечного комбината и Мосводоканал, передовые техникумы и студенческие общежития, профсоюз дворников и кружки по изучению марксистской философии.

Программы у этих оркестров были разные – от вальса «На сопках Маньчжурии» до сложных сочинений Шопена и Шуберта, Чердынцев только рот раскрывал от восторга, слушая чарующие звуки духовых инструментов.

После концерта они с Наденькой обязательно ели мороженое, иногда забирались в Нескучный сад, бродили там по пустынным, посыпанным жёлтым песком аллеям, слушали, как поют птицы. Если честно, Наденьке самозабвенное пение птиц нравилось куда больше, чем рёв самодеятельных оркестров. У неё Чердынцев и научился слушать пение небесных птах.

Он поцеловал Наденьку впервые в Нескучном саду, на скамейке около старой цветочной клумбы, обложенной половинками кирпичей. Кирпичи были врыты в землю по косой, так, что макушки их выглядывали на поверхность элегантными треугольниками, треугольники эти были побелены потемневшей от осенней сырости известкой. Кое-где, в ложбинах, уже лежал снег, было холодно. А в клумбе вовсю цвели цветы – белые и фиолетовые, с одуванчиковыми желтыми серединками астры.

Когда это было? Совсем недавно вроде бы, а кажется, очень давно, за какой-то незримой, сделавшейся очень далёкой, неощущаемой чертой времени. И вернётся ли то время, никому не ведомо: ни Ломоносову, ни лейтенанту, ни немцам, вторгшимся на нашу землю.

Чердынцев аккуратно объехал две ямы, оставленные забуксовавшими в песке грузовиками, ямы были вчерашние, с подсохшими краями… Машины шли тяжёлые, с грузом – то ли людей перебрасывали, то ли снаряды с патронами. От песка исходил печной жар.

Лейтенант покосился на маленького солдата – тот сидел в люльке прямой, гордый, похожий на детсадовского генерала, стиснув обеими руками приклад пулемёта. Действительно, герой из какого-нибудь детского учреждения. Чердынцев улыбнулся и тут же стёр с лица улыбку.

В этот день они прошли много, лейтенант прикинул по карте – получилось более стапятидесяти километров. Он довольно прищёлкнул пальцами – если дело пойдёт так дальше – они скоро догонят своих. Хотя была одна проблема – бензин. Где брать бензин? Тем более, у немцев он какой-то особенный, сотворённый из загадочной химии, пахнет сладким вареньем и цветочным одеколоном фабрики ТЭЖЭ. Тяга у этого бензина так себе, не чета нашему, бакинскому, – немецким бензином хорошо дрова в печке разжигать, а заправлять им машины и мотоциклы – совсем не то. Это если брать по высокому счёту, а если по счёту малому, то Чердынцев был бы рад даже пузырьку спирта, лишь бы работал движок у трофейного трудяги.

Еды у Чердынцева с Ломоносовым было больше, чем бензина – хоть в этом-то они пока могли не ограничивать себя. Вечером маленький солдат достал из немецкого «сидора» банку с рисованной этикеткой, на которой были изображены копчёные колбаски.

– Что это, товарищ лейтенант?

Чердынцев глянул на этикетку.

– Свиные сардельки.

– А почему колбаса нарисована?

– Это ты, Ломоносов, не по адресу обращаешься… У немцев спроси.

– Свиные сардельки – это вкусно?

– Вполне съедобно. Немцы вообще свинину любят.

– А чего ж её не любить, – Ломоносов ножом вспорол верхушку банки, заглянул внутрь. – Тут, товарищ лейтенант, ещё суп какой-то плещется…

– Бульон. Бульон тоже можешь съесть без всякой опаски.

– Не прохватит?

– Не должно.

– А то, если протеку, решительных действий в бою от меня, товарищ лейтенант, не ждите.

– Поставь банку на костёр, пусть согреется. Сардельки положено есть горячими.

– А бульон?

– Бульон тоже.

Маленький солдат ослушаться не посмел, подгрёб к краю костра уголья, поставил на них банку. Вскоре бульон зафыркал в жестянке, залопотал чего-то, звук был «уютным», над костром повис вкусный домашний дух.

– У нас в Архангельской губернии, когда оленину коптят, такой же дух над всей деревней стоит, нет угла, в который он не протиснулся бы. И нет человека, который слюнками не умылся бы…

Лейтенант на это ничего не сказал – копчёную оленину он никогда не пробовал. Бросил только:

– Ешь, Ломоносов, молча. От еды молча польза в два раза больше бывает. Понял?

Но маленький солдат словно бы не услышал командира – продолжал болтать. Стиснул зубами с ножа кусок сардельки и спросил как бы между прочим:

– А вы исторические науки, товарищ лейтенант, любите?

– Отчасти.

– Такую фигуру, как Наполеон, знаете?

– Что ты от меня хочешь, Ломоносов?

– Очень меня занимает эта личность, товарищ лейтенант. У нас в восемьсот двенадцатом году в деревне двое пленных французов поселились…

Лейтенант с интересом покосился на маленького бойца, прикинул про себя – уж не потомок ли он пленных французов? Вряд ли. У французов носов пуговкой нет. Хотя рост у Ломоносова такой же, как и у Наполеона, – метр с кепкой.

– Ну и что, большое потомство пленные французы оставили?

– Да по всей деревне, почитай, человек двадцать наберётся.

– Двадцать дворов или двадцать человек?

– Дворов будет поменьше.

– И что же ты хотел узнать про Наполеона?

Маленький солдат неожиданно смущённо приподнял одно плечо, вид у него сделался ребячьим, – как у школяра, который не нашёлся, что ответить учителю или закрыть словами какой-нибудь простой вопрос.

– Не знаю, – тихо проговорил он и опять приподнял одно плечо.

– Жизнь Наполеона описана в тысячах книг. В России такие книги тоже есть – например, академика Тарле… Изучена каждая минута жизни Наполеона. А вот что было после смерти, знает мало кто.

– А что было?

– Труп был, Ломоносов, труп, – Чердынцев поймал себя на том, что разговаривает с маленьким солдатом с трудом, да и какие могут быть разговоры, когда на душе темным-темно, черепная коробка разламывается от тревоги и неизвестности. Кто знает, что с ними будет завтра, послезавтра? Наверное, только Всевышний и может дать ответ на этот вопрос. – Труп, – повторил лейтенант устало и умолк.

Ломоносов снял зубами с ножа последнюю сардельку, допил бульон, побренчал пустой банкой и со вздохом отбросил её в сторону.

– Жаль, рано кончилась, – он поднял полову, потянул носом, ловя плывущие по воздуху потоки. – Километрах в трёх отсюда какие-то люди едят консервы. Может быть, наши?

– Но могут быть и немцы.

Маленький боец снова вздохнул.

– Чего не могу определить, того не могу. А жаль… Если были бы наши, мы бы с ними соединились. Нас было бы больше…

– М-да, – лейтенант вытянул перед собой руку, сжал её, разжал, сжал, разжал, словно бы проверял свои пальцы на цепкость. – Если бы нас было больше, мы бы провели какую-нибудь операцию. Не бегали б, как тараканы.

– И я об этом же говорю…

Лейтенант повторил манипуляции, сжал руку, разжал, сжал, разжал, лицо у него поугрюмело. Маленький солдат вновь повёл носом по воздуху.

– А вы, товарищ лейтенант, это…

– Что это?

– Обещали рассказать о загробной жизни Наполеона.

– В загробную жизнь я, Ломоносов, как комсомолец, не верю, но кое-какие удивительные вещи с Наполеоном происходили…

– Это очень интересно, – Ломоносов перестал сопеть и водить носом по воздуху, зачарованно округлил глаза. – Он умер ведь на этом самом… на острове?

– Да, на острове Святой Елены, там был и похоронен. Могилу его тщательно охраняли, словно бы боялись, что он поднимется – круглые сутки при ней стоял часовой с ружьём…

– С винтовкой, наверное, товарищ лейтенант?

– С ружьём. Винтовок тогда ещё не было.

– А зачем, спрашивается, это нужно было?

– Пыль в глаза пускали. Часовые были английские… Через девятнадцать лет французский король Луи-Филипп решил перевезти прах Наполеона в Париж. Могилу вскрыли, а Наполеон лежит в гробу, как живой – совершенно не тронут тлением. Одежда на нём вся сопрела, превратилась в лохмотья, а он лежит цел-целёхонек… Вот загадка природы!

– Это не загадка природы, товарищ лейтенант, это означает, что Наполеон – святой, а его тело – нетленное. У всех святых тела – нетленные.

– Может быть, может быть, – задумчиво произнёс лейтенант. – Я в этом, к сожалению, не разбираюсь.

– Русь на вере стоит… Если бы не было веры, не было бы и нас с вами, – убеждённо произнёс Ломоносов. – Чайку бы!

Лейтенант отрицательно качнул головой – он минут двадцать назад подробно исследовал немецкую карту и ни синих жилок – рек и ручьёв, ни голубых пятен – озёр и бочагов на зелёном пространстве карты не обнаружил. Так что остатки воды, которые плещутся у них во фляжках, пускать на чай не резон – вдруг завтра не удастся набрать воды? Вот тогда они будут петь песни всухую, запивать и заедать их пылью.

– Потерпи, Ломоносов. Вода у нас с тобою сейчас дороже еды, – Чердынцев разгрёб песок у костра, похлопал по земле ладонью – за день землица нагрелась, тёплая, а вот часа через два уже будет стынь стынью. А у них с маленьким солдатом ни плащ-палатки, ни накидки, ни просто куска брезента, чтобы подстелить под себя. – Давай отдыхать. Вставать придётся на рассвете.

Ломоносов закряхтел, будто усталый, согбенный жизнью старичок, также обхлопал пространство рядом с собою ладонями. Лейтенант подумал, что неплохо бы одному из них пободрствовать, и так, сменяя друг друга, всю ночь, до утра, но слишком мало их, было бы хотя бы человека четыре – тогда другое дело.

Он поворочался немного, укладываясь поудобнее, подложил под голову фуражку, поворочался ещё несколько минут и уснул. Автомат положил рядом, на расстоянии полуметра, чтобы можно было в любую секунду дотянуться до него.

Сон лейтенанта был светлым. В этом возрасте вообще все сны бывают светлыми – обязательно видится что-нибудь хорошее, – лейтенант во сне улыбался… Так оно и было – он видел самого себя в безмятежном счастливом детстве, видел маму Ираиду Петровну, видел, что наряжен в любимые клетчатые брюки английского производства, купленные в бывшем торгсиновском магазине, ставшем комиссионным, за какую-то смешную цену, видел, что безымянный палец на правой руке у него украшен алюминиевым колечком, которое он выиграл в «зоску» у Мишки Соломатина, давнего своего школьного недруга…

Господи, неужели всё это было когда-то на самом деле, а теперь мерещится ему во сне? Или всё-таки ничего не было? Чердынцев, не просыпаясь, застонал.

Маленький солдат на стон немедленно среагировал, приподнял голову – сказались охотничьи навыки, – огляделся. Лейтенант спал на боку, в детской позе, засунув ладони между коленями, раскрыв рот и в странном каком-то неестественном напряжении сведя вместе брови. Именно брови, превратившиеся в одну длинную шерстистую гусеницу, придавали его лицу выражение бодрствующего человека.

В лесу царила тишина. Ни птиц, ни сверчков, ни каких-нибудь ночных кузнечиков не было слышно, будто вымерли все они – нич-чего и ник-кого. Лейтенант снова застонал – встревоженно, едва слышно, словно увидел во сне врага и хотел предупредить об этом маленького солдата.

Ломоносов зевнул и потряс командира за плечо.

– Перевернитесь на другой бок, товарищ лейтенант!

Тот встрепенулся и, не открывая глаз, схватился за автомат.

– Что?

– Вы стонете во сне, товарищ лейтенант. Перевернитесь на другой бок.

Лейтенант, по-прежнему не открывая глаз, опустил автомат на песок.

– Сон страшный привиделся?

– Совсем наоборот… – едва слышно произнёс лейтенант и перевернулся на другой бок. Глаз он так и не открыл.

Где-то далеко, в лесной глуби раздался выстрел, пронёсся над землёй и угас, закатившись за край земли – это был единственный звук из всех, что могли вызвать тревогу. Впрочем, тишина тоже способна вызвать в человеке тревогу. Более того, тишина может быть гораздо опаснее самых громких звуков. Ломоносов знал это хорошо. Знал и лейтенант.

Находясь во сне, он думал о том, почему им не встретился ни один из наших отступающих солдат, ведь много должно откатываться от границы и тем не менее… Ну хотя бы один человечек попался, и то было бы легче. Но чего не было, того не было – отступали Чердынцев с маленьким солдатом вдвоём…

Мотоцикл пришлось бросить – бензином они так и не разжились, – ни одинокие наездники на одышливых БМВ и БСА, которых можно было бы сшибить с сиденья, им не попались по пути, ни брошенные машины с баками, полными бензина, – хотя в двух местах встретились две издырявленные помятые «эмки», похожие друг на дружку, словно две лепёшки, вынутые из одной духовки, но в баках их не было ни капли горючего, всё израсходовали, в разбитых полуторках, тоже повстречавшихся в пути, они не нашли ничего похожего на бензин – баки полуторок были также удручающе пусты, – в общем, мотоцикл пришлось бросить.

– Жалко, – маленький солдат, обиженно вздохнув, поскрёб одним пальцем затылок.

– Жалко, – согласился с ним лейтенант, – но не на себе же это железо тащить. – Он прощально хлопнул мотоцикл по мягкому резиновому сиденью, под резиной скрипнули пружины. – Спасибо, брат, за подмогу.

Пулемёт они сняли с люльки – нести его на себе было несподручно, слишком тяжёл, лейтенант выбил из него затвор и утопил в чёрном заиленном озере, около которого они остановились, туда же швырнули и пулемёт. Маленький солдат привычно шмыгнул носом и отряхнул руки, в глазах его вспыхнуло и тут же погасло сожалеющее выражение.

– Вот и всё, – сказал он, – отстрелялись.

Продукты тоже здорово пошли на убыль – с каждым обедом трофейные «сидоры» становились всё легче и тощее, а пополнения провианта не было.

– Ну, Ломоносов, чего там тебе подсказывает твоё сверхчувствительное обоняние? – спросил лейтенант у маленького солдата.

Ломоносов ухватил пальцами нос-пуговку, отвёл его в одну сторону, потом в другую, проговорил виновато:

– Продукты в округе есть, товарищ лейтенант, только взять их невозможно.

Самое главное, им и немцы теперь не попадались – двигались немцы в стороне, по шоссе и большим трактом, в глубину лесов, в болота и песчаные лощины они не заглядывали, не до того им было, главное для них – захватить побольше пространства, закрепиться, чтобы не выковырнули, а разные огороды с дождевыми червями и сараями для лопат, да болота с зелёными бородатыми чертями – это потом, потом… Сейчас важно не потерять скорость натиска.

Лейтенант ощущал, что в нём рождается злость – какая-то опустошающая, вязкая, которая долго не проходит, возникнув один раз, она прочно сидит в человеке, сопровождает его во всех делах… Может, это, конечно, и не так, может, это со временем и исчезнет, но сейчас Чердынцев чувствовал, что все его поступки сопровождает именно это ощущение.

Свернуть бы голову тому, кто всё это затеял… Только вот кто это затеял? Гитлер? Риббентроп? Геббельс? Или кто-то из наших? Этого Чердынцев не знал. Хотя бы одним глазком заглянуть в свежую газету, он тогда бы сориентировался, понял, что происходит и что надо делать…

Но свежих газет не было, – вообще никаких газет не было, связи со своими тоже не было. Вот и плелись они с маленьким бойцом вслепую, не зная, что происходит, где наши и вообще, стоит ли Россия на этой земле или нет? И куда прут немцы? На Сморгонь? На Молодечно? Или целят на Москву?

– А верно говорят, что Наполеон книжки писал? – на одном из привалов спросил маленький солдат.

– И чего дался тебе этот Наполеон, Ломоносов? – лейтенант недобро сощурился. – И без Наполеона головной боли достаточно.

– Так интересно же!

– Говорят, что да, писал… Вроде бы даже у него роман есть. Только неудачный – мало кому он показался интересен…

– Всё равно приятно.

– Пустячок, а приятно. Но чаще он строчил приказы, распоряжения по армии, да любовные послания своим дамам.

– Он француз или еврей? А, товарищ лейтенант? – неожиданно спросил Ломоносов. Мастером он всё-таки был по всяким загогулистым вопросам. Вряд ли кому придёт такое в голову: Наполеон – и еврей!

– А какая разница, Ломоносов? Это что, для истории имеет значение?

– Не имеет, но интересно.

– Мне бы твои заботы, Ломоносов!

– Извиняйте, товарищ лейтенант, ежели что не так…

– Да всё так, – с досадою махнул рукой Чердынцев, – если б только всё ладилось.

– Может, мы напрасно бросили мотоциклетку, а?

– Решение было правильным, Ломоносов. Иначе б мы просто выдохлись, пока тащили мотоцикл. А если бы немцы встретились – мы, обессиленные, никакого сопротивления оказать не смогли бы… Так, вопрос этот даже не обсуждается.

– Понял, товарищ лейтенант. А у Наполеона баб много было?

– Много. В основном походных. Употреблял он их между сражениями, не снимая с себя ботфортов…

– Вот-вот, про это у нас в деревне тоже говорили.

– Подъём, Ломоносов! Пора двигаться дальше.

Маленький солдат нехотя поднялся с травы, на которой лежал, пробормотал, жалея самого себя:

– Ох, мама, роди меня обратно!

Вечером того же дня, уже в сумерках, они снова обнаружили на лесной дороге два разбитых автомобиля. Тупомордые, окрашенные в зеленовато-серый цвет – ни одной блестящей детали, всё тусклое, глазу задержаться не на чём, такой, собственно, и должна быть боевая техника, – с крестами на кабинах, они были подорваны гранатами.

Чердынцев, увидев подбитые грузовики, обрадовался несказанно, хлопнул ладонью о ладонь, будто болельщик на стадионе во время матча:

– Мы не одни кукуем на этой земле, Ломоносов! Есть ещё советские бойцы!

Маленький боец словно бы и не услышал лейтенанта, шумно фыркая, потянул носом:

– Я вот о чём думаю… А мы ничем тут не разживёмся?

– Вряд ли. Всё, что можно было взять, забрали те, кто превратил эти грузовики в горелое железо.

– Да, – шмыгнул носом маленький солдат, – едой тут действительно не пахнет. А вот бензинчик в баках есть. Эх, мотоцикл бы нам сюда!

– Мы же договорились, Ломоносов, о мотоцикле больше ни слова. Это приказ, – лейтенант передёрнул затвор автомата. – Подожди-ка, Ломоносов!

Прижимаясь к борту машины, он обошёл её, потом совершил короткий бросок ко второй машине и, прижавшись к её борту, обтянутому брезентом, на несколько мгновений застыл… Что-то там обнаружил лейтенант, а что именно – не было понятно. Маленький солдат также передёрнул затвор.

В воздухе висел, никак не мог рассеяться запах короткого жёсткого боя: пахло гарью, спаленной селитрой, капустной кислятиной взрывчатки, сожжённой плотью, кровью – сложный запах боя ни с чем не перепутаешь, один раз познав его, человек будет потом помнить этот сложный страшный дух уже всю оставшуюся жизнь.

Лейтенант, продолжая прижиматься к борту машину, сделал ещё несколько шагов, потом, пригнувшись, выглянул из-за капота грузовика.

Перед капотом, на окровавленной траве, уложенные в рядок, лежали убитые немцы. Один, два, три… В стороне, лицом вниз, лежал ещё один фриц, четвёртый. Чердынцев опустил автомат. На шестой заставе так же были оставлены убитые гитлеровцы – почерк вроде бы один и тот же. Нет, не один!

Действовали разные группы. Не хоронить же гитлеровцев, в конце концов, – волки, лисы, разные лесные звери и зверьки, охочие до мертвечины, подберут всё, даже костяшек потом не удастся найти, останутся только пуговицы, пряжки от ремней, железные набойки от сапог, да вставные зубы, ещё – куски ткани, и всё. Оружия у убитых не было – забрали нападавшие. И документов не было – любой мало-мальски грамотный военный знает, как иногда может пригодиться бумажка с фиолетовой печатью, отобранная у врага, и тем более – трофейная карта с нанесёнными на неё значками, хорошо понятным грамотным штабистам.

– Наши находятся где-то недалеко, – сказал лейтенант маленькому солдату, – очень недалеко… Далеко они просто не могли уйти. Пошли скорее, может быть, догоним?

– Одну минуту, товарищ лейтенант, я по куску брезента с машины срежу. Чтобы ночью было, на чём спать.

– Молодец, Ломоносов, соображаешь, – похвалил Чердынцев, – действуй!

На нехитрую операцию эту понадобилось ровно полторы минуты.

– Вперёд! – скомандовал Чердынцев и перепрыгнул на противоположную сторону дороги, врубился в кусты, одолел одну густую гряду, за ней вторую, увидел тропку, пробитую многими ногами в траве. Понял: именно по этой тропе ушли люди, напавшие на немецкие грузовики.

Ломоносов бесшумно двигался за лейтенантом. Чердынцев оглянулся, спросил, растянув губы в улыбке:

– Ну как, обедом нигде не попахивает?

Маленький солдат отрицательно мотнул головой:

– Никак нет, товарищ лейтенант. Глухо, как в танке.

– Ладно, пошли быстрее!

Они ещё долго шли по этой тропке, километра два, пока примятую ногами полоску не стало видно – всё поглотила темнота.

Марш-бросок не удался, лейтенант обескураженно махнул рукой и свернул в сторону, подальше от дороги – надо было выбирать место для ночлега – какую-нибудь глухую поляну, окружённую кустарником, чтобы к ней нельзя было незамеченно, без всякого звука-грюка подобраться.

Найти в темноте такую поляну трудно, но им повезло – вскоре они наткнулись на укромный, нагретый солнцем песчаный пятак, на котором даже углубление для костра имелось.

– Предлагаю ужин перенести на завтрак, – сказал лейтенант, с усталым стоном растягиваясь на песке.

– Брезентик подстелите под себя, – услужливо предложил Ломоносов.

– Верно, – Чердынцев приподнялся, подоткнул под себя кусок брезента, похвалил Ломоносова за сообразительность. – Что со мной было бы, если б не ты…

Маленький солдат довольно засмеялся.

– Пропали бы, товарищ лейтенант.

– И эт-то верно…

Они попробовали догнать отступающую группу наших – шли совсем близко от неё, и Чердынцев, и Ломоносов постоянно обнаруживали её следы, иногда даже физически ощущали присутствие красноармейцев – вот они, рядом находятся, совсем рядом, тем не менее так и не догнали, – не получилось.

Поняв это, лейтенант удручённо покачал головой:

– Не судьба, значит. Называется – непруха.

– Ничего, нам ещё повезёт, товарищ лейтенант, – успокоил его маленький солдат, – мы ещё дадим угля, хоть мелкого, но до… – фразу он не окончил, засмущался.

Продукты у них подошли к концу. Лес мало чем мог накормить – только ягодами и щавелем, но это – не еда для взрослого человека, хорошо, им на хуторе помогла старая простоволосая женщина, дала полмешка картошки, несколько головок лука, крохотный матерчатый кулёк соли и круглый чёрный каравай. Перекрестила на дорогу:

– Идите, сынки, и возвращайтесь скорее!

А на другом хуторе к ним вышел небритый худой мужик, держа в руках тяжёлое двуствольное ружьё, выразительно повёл стволом снизу вверх, будто хотел задрать им головы:

– А ну валите отсюда, жиганы! Не то я стрельбу открою. В селе рядом немцы находятся – живо прибегут. Они такими, как вы, очень даже интересуются.

С хутора действительно была видна окраина большого села. Мужика можно было уложить в один приём, но Чердынцев не стал этого делать, развернулся на сто восемьдесят и пошёл в лес. Лишь пробормотал на прощание:

– Спасибо, дядя!

– Ешь и не подавись, племянничек! – насмешливо проорал вслед небритый, подкинул в руке ружьё и вернулся в дом.

– Ничего, товарищ лейтенант, обойдёмся и картошечкой, – попробовал подбодрить командира маленький боец, – лучше картошечки, запечённой на углях, может быть только осетрина. Интересно, а Наполеон пробовал картошку, испечённую в костре?

– Пробовал, – пробурчал в ответ лейтенант.

– Откуда знаете?

– А что он мог есть в голодной России восемьсот двенадцатого года? Жареные апельсины?

– Пхе! – переводя разговор в другое русло, хмыкнул Ломоносов, покосился через плечо на хутор. – Всыпал бы я этому куркулю… Пару пуль в задницу он точно заработал.

– Через два дня картошка кончится, – сказал лейтенант, – а дальше что? Боец без еды – не боец. Его даже беззубый хорёк одолеет.

– Не тужитесь, товарищ лейтенант. Едой мы всё равно разживёмся.

Ломоносов знал, что говорил. Круглое лицо его в слабых, проступивших на переносице конопушках, было серьёзным, глаза от усталости ввалились, а вот круглый аккуратный нос выпятился, стал, кажется, крупнее.

Через два дня, когда они остановились на краю замусоренного лесного пятака, перечёркнутого упавшими деревьями, Ломоносов настороженно вытянул шею и пошмыгал носом.

– Однако товарищ лейтенант… Нам неплохо бы здесь задержаться. Хотя бы на полчаса.

– Зачем?

– Мы же вели душещипательные беседы насчёт провианта…

– Вели… Ну и что?

– Вот тут-то мы провиантом и разживёмся, – Ломоносов, кряхтя устало, улёгся за стволом дерева. Выставил перед собой ствол автомата и замер, сделался и невидимым, и неслышимым, Чердынцев даже удивился, насколько быстро произошло это преображение. – И вы тоже схоронитесь, товарищ лейтенант, – сердитым тоном потребовал маленький солдат.

На недалёкое дерево, на самую макушку, села говорливая сорока, застрекотала было, словно конная косилка, качнулась на ветке, Ломоносов приподнял одну бровь, глянул на сороку. Та, поймав человеческий взгляд, поперхнулась, будто в горло ей попала щепка, качнулась на ветке смятенно и спрыгнула в зелёную тьму леса, растворилась. Маленький солдат удовлетворённо опустил бровь.

Минут через пятнадцать на пятак выскочил дикий кабанчик, которого Ломоносов потом назвал «боцманёнком» – экземпляр килограммов на сорок, захрюкал заполошно – искал своё семейство, потерянное в чаще.

В это мгновение раздался сухой короткий щелчок. «Боцманёнок» подпрыгнул высоко, будто от земли его оттолкнула пружина, ударился о дерево и отлетел в сторону – выстрел был метким. «Боцманёнок» даже не шелохнулся – пуля пробила ему сердце.

– Молодец, Ломоносов, – запоздало похвалил лейтенант.

А Ломоносов времени даром не терял, ухватил поросёнка за ногу и потащил в кусты, прочь с замусоренного пятака. Лейтенант кинулся ему помогать, ухватил «боцманёнка» за вторую ногу.

– Нам надо его как можно быстрее опалить, разделать и давать отсюда дёру, товарищ лейтенант, – проговорил Ломоносов запыхавшимся голосом, будто только что одолел стометровку с рекордным временем. – Тут оставаться нельзя, нас палёный волос может выдать. Этот запах такой едкий, что за два километра слышен.

– А запах жареного мяса?

– Гораздо слабее.

В руках у Ломоносова спорилось всё, городской житель Чердынцев этому только дивился: в несколько минут тот набрал сушняка для костра, подпалил с одной спички и, завалив на огонь тушу «боцманёнка», с электрическим хрустом провёл по боку лезвием ножа.

– Товарищ лейтенант, вы, ежели чего, будьте готовы подмогнуть мне.

Вкусно запахло палёной щетиной, сильно запахло, лейтенант ощутил, что во рту у него в твёрдый, словно бы выструганный из дерева комок сбилась слюна – очень захотелось есть.

Маленький солдат орудовал ножом, как фокусник, быстро оскоблил поросёнка, вспорол ему брюхо, отрезал голову, от внутренностей отделил печёнку и сердце, остальное зашвырнул в кусты с бурчанием:

– Тяжесть только лишняя!

– Сердце тоже можно выбросить, Ломоносов. Это – ливер, мясо третьего сорта.

– Это лучшее мясо, товарищ лейтенант, – не согласился с командиром маленький боец, – самое чистое, самое полезное – в нём ни капли жира.

– Ага, одни витамины, – не удержался от подковырки лейтенант, – как в помидорах.

– Напрасно смеётесь, товарищ лейтенант, ненцы в тундре едят оленьи сердца сырыми – посыпают солью, едут на нартах и жуют… Как иной школяр в Москве печенье… А ненцы – люди мудрые. Как Карл Маркс.

– Как Карл Маркс?

– Ну, может, не как Карл Маркс, но на Фридриха Энгельса тянут. Дети природы… А брезент подстилочный, который я срезал с немецкого грузовика, придётся, товарищ лейтенант, на другое дело использовать. Нам мясо не во что завернуть. Если по ранцам распихать – испортим трофеи безнадёжно.

Через несколько минут «боцманёнок» был разделан, разрезан пополам – Ломоносов ножом перепилил хребет и отделил переднюю часть от задней. Чердынцев вытряхнул брезент из своего ранца, маленький солдат из своего – в эти непромокаемые полотнища и завернули мясо.

– Вы не горюйте, товарищ лейтенант, брезент мы отстираем. А вот ранцы хрен бы отстирали, – Ломоносов взвалил половину «боцманёнка» себе на спину, крякнул и первым шагнул в кусты. – Идёмте, товарищ лейтенант! – Он сейчас ощущал себя старшим в их двойке – вот что значит добытчик, сделавший толковый выстрел. Хотя и хорошо понимал, кто он, а кто лейтенант… У них даже образование разное, не говоря уже о кубарях, украшавших зелёные петлицы лейтенанта – у маленького солдата ни одного кубаря, у лейтенанта – целых два…

Далеко они не сумели уйти, сил не хватило, одолели примерно с полкилометра и скатились в дремучий лесной овраг, окаймлённый длинными стеблями крапивы и чернобыльника. Выбрали место почище, и Ломоносов сбросил с плеч неудобную ношу.

– Всё, товарищ лейтенант, дальше не пойдём… Будя! – С загнанным сипом он стёр пот со лба, выбил из себя что-то застрявшее, пожаловался: – Дыхание в глотке колом встало, ни туда ни сюда… Воздуха нет.

Лейтенант также сбросил с себя брезентовый куль, связанный узлом. Присел на корточки, под ноги положил автомат. Отдышался немного и неожиданно услышал тихий чистый звон, будто бы исходивший из некой сказки. Что это? Звон раздавался совсем рядом, шёл из-под ног, Чердынцев ткнул рукой в зелёную, поросшую муравистой травкой зелёную полосу и отдёрнул пальцы, словно обжёгся. Пальцы были мокрыми. Вон оно что оказывается! По дну оврага, под плотной травяной полосой струился крохотный ручеёк.

– Господи! – удивлённо пробормотал лейтенант, накрыл зелёную полосу обеими ладонями, перевернул их – в ладони тут же натекла вода.

Диво какое! Он губами схлебнул воду с ладоней. Вода была чистая, вкусная и очень холодная – ключ этот выбивался из склона оврага где-то совсем рядом, не успевал нагреться… Ломоносов также ткнул руки в мелкую круглолистную мураву, набрал воду в ковшик, с наслаждением выхлебал. Потом набрал воды снова и опять звучно заработал ртом, затем добавил ещё и лишь после этого позволил плеснуть воды себе в лицо. Замычал блаженно.

– Почаще бы нам встречались такие райские источники, м-м-м, – он опять набрал воды в ладони. – Благодать!

Небо тем временем пожелтело, сделалось горячим, но это длилось недолго – минут через десять по нему поплыли серые ватные пятна. Хоть и немного было видно неба из узкого оврага, а всё-таки сделалось понятно, что может созреть гроза.

– Благодать! – восхищённо повторил Ломоносов. – Как у нас в Архангельской области…

Он времени не терял – набрал сушняка – ободрал ветки с поваленного ствола, соединившего одну сторону оврага с другой, подтащил к лейтенанту, потом оборвал несколько свисающих лохмотьев – отслоившуюся кору.

Хоть и должен был овраг быть сырым – из-за ручья, из-за затенённых боков, а он сырым не был – ветки ломались со звонким треском, – да и сам ключ метрах в пятнадцати от облюбованного Ломоносовым места уходил в землю – нырял в неё с тихим печальным звуком и больше не показывался. Впрочем, где-то он наверняка возникал – где-то, но не здесь.

Маленький солдат срезал длинный стебель лещины, оскоблил его. Оглядел стебель, остался доволен и отдал Чердынцеву.

– Товарищ лейтенант срежьте штуки четыре-пять…

– Для чего, интересно?

– Мясо жарить будем… Шампуры.

Лейтенанту мигом вспомнилось безмятежное лето тридцать девятого года, когда отец на несколько дней прибыл в Москву и они всем семейством покатили по Киевской железной дороге в Кокошкино, к старинному, ещё по Гражданской войне приятелю отца Пал Палычу Снежко. Славно посидели тогда на веранде его небольшого сельского дома, который он гордо называл дачей, а потом подались на берег тамошней неказистой речушки, затейливо вьющейся среди полей, жарить шашлыки. Пал Палыч на той далёкой войне был ранен в грудь, у него отхватили половину лёгкого и половину желудка – осколок французского корабельного снаряда поразил его на тихой одесской улице, когда он вертелся с другими верховыми на коне, пытаясь пробиться на набережную, к причалам. Потом Снежко работал, как это было принято говорить, в социалистическом хозяйстве, а в тридцать пятом по состоянию здоровья его отправили на пенсию.

Пал Палыч был очень добродушен, шумен, засыпал своих собеседников анекдотами и никому не давал говорить. Женьке Чердынцеву он не нравился – слишком громок, груб и прямолинеен, а вот отцу нравился очень, отец в Пал Палыче души не чаял, смотрел на него влюблёнными, брызжущими радостью глазами и восклицал оживлённо: «А помнишь…» Но дальше этого восклицания дело не шло, Пал Палыч мигом затыкал ему рот очередным анекдотом – со старым знакомцем он вёл себя по-приятельски, не церемонился…

А шашлыки у них тогда получились очень вкусные. Неужели это было в тридцать девятом году? И было ли вообще? То, что произошло двадцать второго июня, разделило жизнь Чердынцева пополам, – как и жизнь маленького солдата, – и то, что было, осталось в прошлом навсегда. Осознание этого вызывало некую нервную оторопь, слабость, желание выпить водки, чтобы немного успокоиться. Чердынцев ловил себя на этом и отгонял прочь всякие желания – надо было держать себя в руках и сохранять спокойствие. Если этого не будет – хана ему. И всем, кто не станет держать себя в руках, кого будут ломать ознобы, страхи, немощь, – тоже хана. Лейтенант поморщился – не надо об этом думать сейчас.

Сейчас надо выполнить задание маленького солдата – вырезать шампуры для шашлыка. Или как он ещё назвал однажды – вертела. Мясо на вертеле – в этом есть что-то средневековое. Чердынцев подсёк под самую репку длинную гибкую ветку лещины, остругал её – получилось то, что надо, вырезал вторую ветку – также получилось… А маленький солдат уже начал пластать свою половину «боцманёнка», только нож мелькал в его руках, будто мелкая проворная молния – вжик, вжик, вжик… Умел работать Ваня Ломоносов, ничего не скажешь.

Скоро он насадил на шампур несколько кусков мяса, очистил место на брезенте, положил мясо туда. Потребовал:

– Давайте ещё вертела, товарищ лейтенант!

Словно бы сам по себе запалился костёр, затрещал, залопотал весело, над сучьями и корьём взвилось пламя, сбилось в сторону, лизнуло длинным опасным языком пространство, стремясь дотянуться до людей, но из попытки ничего не вышло, и костёр сердито ухнул, брызнул сразу несколькими угольями, будто пулями…

Ломоносов кинул в огонь ещё несколько сухих веток, потом ещё, затем ловко насадил на ошкуренные ветки мясо – на каждую по нескольку кусков.

– Ну, Ломоносов! – восхищённо произнёс лейтенант. – Тебе бы работать в каком-нибудь хорошем московском ресторане… На улице Горького или на Арбате.


– Это почему же обязательно в Москве, товарищ лейтенант? – маленький солдат нахмурился. – У меня есть город Архангельск. И не только он. Ещё – Холмогоры. Тоже отличный город. Не такой большой, правда, но смею заверить – симпатичный.

– Москва – столица нашей Родины, – произнёс расхожую газетную фразу лейтенант.

– Это я слышал ещё в первом классе, – не удержался от подковырки Ломоносов.

– Хорошо, что не в детском саду, – только и нашёлся, что сказать лейтенант. – Ещё шампуры резать?

– Пару штук, больше не надо.

Лейтенант остругал ещё пару лещиновых стеблей, заострил концы.

Костёр потухал, потрещал, повеселился ещё немного и опал, пламя просело до самой земли, сделалось синим, каким-то немощным, в это пламя Ломоносов и сунул шампуры с кабанятиной. Овраг очень скоро наполнился духом еды, Чердынцев чуть не застонал – таким ошпаривающе-вкусным был этот дух, он готов был вывернуть наизнанку желудок – на глазах у лейтенанта даже появились мелкие горячие слёзки, они возникали словно бы сами по себе, Чердынцев протестующе закрутил головой.

– Ну, Ломоносов! – с трудом выдавил он из себя. – Поэт жареной кабанятины.

Маленький солдат с независимым видом, будто и не слышал лейтенанта, продолжал проворно переворачивать вертела на низком костёрном огне. Если бы были уголья – было бы лучше, на угольях мясо не подгорает, а на открытом пламени, даже несильном, подгорает в два счёта.

Лейтенанту показалось, что такого вкусного мяса он никогда раньше не ел, всё, что было раньше – пресное, неаппетитное, жёсткое, фанера, а не мясо, – даже шашлык в Кокошкино у Пал Палыча…

Маленький солдат тоже наелся под завязку, как он сам признался, глаза у него осоловели, сделались какими-то оловянными, он хлопнул себя ладошкой по тугому животу, пожаловался:

– Трещит! Барабан, а не брюхо!

– После такой еды надо сутки лежать, не двигаясь, переваривать.

– А что, нас никто не гонит, можно и полежать…

– Нельзя, Ломоносов! Мы должны догнать своих.

– Я вот что маракую, товарищ лейтенант, – Ломоносов вновь хлопнул себя по тугому животу, будто по резиновому мячу, звук был звонким, – как нам лучше поступить: всё мясо испечь на костре или же оставить пару кусков сырыми?

Лейтенант не сразу сообразил, в чём суть вопроса, но потом всё понял и сказал:

– По-моему, и первый вариант и второй – непроходные. Всё равно мясо нам не сберечь, оно в этой жаре протухнет. Что сырое, что печёное с одинаковой скоростью.

– Не скажите, товарищ лейтенант. Это мясо дикого зверя. А мясо диких зверей – совсем не то, что зверей домашних – не портится очень долго. А печёное держится ещё дольше. Много раз было проверено. В Архангельской области, между прочим, – Ломоносов в третий раз хлопнул себя по животу, будто лишний раз подчеркнул, что плотно набитое пузо – непременная принадлежность его малой родины…

– Тогда зачем нам сырое мясо?

– А вдруг где-нибудь на хуторе удастся обменять на хлеб? Сырое мясо обменяем быстрее… Или на сыр? В здешних местах готовят очень вкусный сыр. Не пробовали?

– Когда ж я мог попробовать? И где?

– Ну что, оставлять пару кусков сырого мяса или нет?

– Решай сам, Ломоносов. Как решишь, так и будет.

– Завернуть только не во что. Достать бы где-нибудь пергаментной бумаги…

Лейтенант качнул головой насмешливо – вона чего захотел боец в условиях, когда даже старой газеты не достать, – повалился на спину. Звук ключа в таком положении стал слышен лучше, он рождал внутри что-то слёзное, тёплое, вызывающее жалость к самому себе, это был звук покоя, мира, невоенной жизни, всего того, что, может быть, к ним уже никогда не вернётся. Лейтенант закрыл глаза.

Утром они подошли к деревне – скорбной, тихой, в которой даже собаки не лаяли – то ли перебили всех дворняг, то ли те, перепуганные войной, сами перемерли. Людей тоже не было слышно и видно, но люди в деревне были – над тремя домами поднимался высокий лёгкий дым – там топили печи.

– Раз летом, в жаркую пору топят печи – значит, пекут хлеб, – навскидку определил маленький солдат, – может, удастся обменять на мясо? Пока оно свежее… А?

– Не знаю, Ломоносов. Я бы поостерёгся заходить в деревню вообще. Вдруг тут немцы? Хутор – другое дело…

– Здесь хуторов мало. В большинстве своём – деревни. А на хуторах хлеба много не пекут, хутор – не деревня, народу обычно живёт – раз, два и обчёлся.

– На хуторах немцы не задерживаются, им там нечего делать… Сидят в деревнях. Потому в деревню и заходить опасно.

Ломоносов недовольно пошмыгал носом-кнопкой, почесал ногтём кончик и проговорил задумчиво:

– Облезает… Ну чего, товарищ лейтенант, в деревню я всё-таки загляну, а? По-моему, там никого нету. Волков бояться – в лес не ходить… А?

– Погоди ещё чуть, Ломоносов. Надо понаблюдать – вдруг чего-нибудь засечём? – лейтенант прошёлся биноклем по нескольким плетням, по окнам хат, задержался на одном из хозяйственных сараев.

– Еды в деревне, чует мой нос, много – ни с каким хутором не сравниться, – маленький солдат повёл по пространству носом, с шумом втянул в себя воздух. – Вкусной едой пахнет… И свежим хлебом.

Лейтенант не отрывался от бинокля. Вроде бы ничего опасного не было, но, с другой стороны, деревня большая, в такой обязательно должна находиться какая-нибудь немецкая власть. А раз имеется власть, то имеются и автоматы.

Чердынцев снова зашарил биноклем по плетням, по окнам домов, по палисадникам. Ни одной приметы того, что в деревне полно немцев, нет. Но тогда что же сдерживает его, а он, в свою очередь, сдерживает маленького солдата?

– Всё-таки я схожу, товарищ лейтенант, пошукаю, чем мыло отличается от навоза.

– Мыло от навоза, мыло от навоза… – сомнение так и не стёрлось с лица лейтенанта. – Ладно, Ломоносов, иди!

– Автомат я оставлю. На всякий случай.

– Разумно. Возьми ТТ.

– И ТТ не надо. Я, ежели что, – ножиком, – он достал из чехла финку, сунул её в рукав гимнастёрки. – Так надёжнее. А главное – шума никакого.

– Поаккуратнее, Ломоносов.

– Постараюсь. Я ведь что, я ничего – обычный солдатик, который идёт домой к мамке, – Ломоносов положил автомат на густой свалявшийся куст травы, сбросил пояс с патронной сумкой и разом оказался расхристанным, неряшливым, без ремня дезертиром, только мятые складки, оставшиеся на гимнастёрке, свидетельствовали, что у него был ремень. – Да только вряд ли кто будет мною интересоваться.

Он выложил из своего ранца печёное мясо, завёрнутое в полотенце, оставил два куска сырых, переставших источать сукровицу, вскинул перекошенный на один бок немецкий «сидор» на левое плечо и весело, по-птичьи присвистнув, перемахнул через кусты. Устремился к деревне.

Лейтенант проводил его взглядом, послушал свист маленького солдата – тот пытался перекликаться с птахами, но любая, даже самая незначительная птичка могла легко пересвистать его, и Ломоносов переключился на песенки, которые знал, попытался сгрести их в одну кучу: популярный шлягер «Легко на сердце от песни весёлой», бесшабашную «Рио-Риту», не менее известную песенку о водовозе («Удивительный вопрос – почему я водовоз?») и мешанина эта выглядела вполне гармоничной, одно в ней совмещалось с другим. Но чтобы угадать хотя бы одну мелодию из этого свиста, надо было быть очень подготовленным человеком, музыкантом, А Чердынцев ни подготовленным человеком, ни музыкантом не был…

Маленький солдат быстрым махом одолел поле, отделявшее лесок от крайних домов деревни, между двумя плетнями протиснулся на неровную запылённую улицу и исчез.

– Дай Бог, чтобы всё сладилось, – пробормотал лейтенант, ощущая, как тревога начинает знакомо сдавливать ему сердце.

Он недаром тревожился.

Пройдя по улице метров двадцать, Ломоносов увидел стоявшую за калиткой, сколоченной из фанерок, отодранных от почтовых посылок (на фанерках даже адреса остались), старую женщину с весёлым морщинистым лицом и яркими голубыми, не тронутыми возрастом глазами.

– Маманя, немцы в деревне есть? – спросил он неожиданным шёпотом, хотя шёпот был излишен – здесь, на виду у половины деревни что шёпотом говори, что в полный голос – всё едино.

– Немцев нету, сегодня утром, часов в пять укатили, – сообщила старая женщина, – проездом были и хорошо, что исчезли, а вот полицаи есть. Немцы их для порядка тут оставили.

– Много?

– Двое.

– Маманя, у меня мясо свежее есть, в лесу дикого кабанёнка удалось подстрелить. Не обменяю ли у тебя на хлеб и соль?

Старуха испытующе оглядела маленького солдата, тот даже поёжился под этим пристальным взором, словно его просвечивали насквозь, как рентгеном. Глаза у старой женщины сделались влажными.

– Мясо кабанёнка, говоришь?

– Так точно, в лесу подвернулся, – Ломоносов вдохновенно почесал бульбочку носа концом пальца. – Свеженький.

Быстро глянув в одну сторону, в другую, старуха махнула морщинистой коричневой рукой.

– Да я бы тебе хлеба без всякой кабанятины дала… Ладно! Давай мясо, у тебя оно в эту жару всё равно пропадёт.

Маленький солдат проворно извлёк из ранца оба куска, протянул старухе, та понюхала их, кивнула удовлетворённо:

– Действительно свежее!

Через несколько минут она вынесла из дома три каравая хлеба, соль, насыпанную в гранёный стакан и полдесятка луковиц.

– На! Хлеб вчерашний, зачерстветь ещё не успел.

– Пойдёт, – обрадованно выдохнул Ломоносов, – очень даже пойдёт, – он скорехонько уложил хлеб и соль с луковицами в ранец. Один каравай не вместился – слишком велик был, и маленький солдат сунул его себе под мышку.

– Спасибо, маманя! Прощай!

– И тебе спасибо. И ты прощай!

Маленький солдат благополучно одолел отрезок улицы до прохода, проложенного среди плетней, свернул в проход и в то же мгновение столкнулся с невысоким щекастым парнем, наряженным в тёмную форму, украшенную ровным рядком светлых оловянных пуговиц и белой нарукавной повязкой.

Парень придержал маленького солдата рукой:

– Кто таков, сказывай! Откуда припёрся и куда направляешься?

Ломоносов не оробел, подкинул на плече трофейный ранец с провиантом, выставляя перед собой локоть и одновременно прилаживаясь к ножу, спрятанному в рукаве.

– А ты кто такой?

– Ишь, какой вояка наш храбрый! Я, брат, местная власть. Понял?

Это и был один из двух полицейских, о которых говорила старуха. Внутри у Ломоносова что-то сжалось, собралось в кулак, в висках невольно заплескался холод.

– Понял, – спокойным, без сбоев и дрожи голосом проговорил он.

– И кому же ты, голубая душа, репчатые пятки, так много жратвы тащишь? – полицай ухватил пальцами хлебную краюху, торчавшую у Ломоносова под мышкой. – Давай-ка сюда харч!

Ломоносов упрямо потряс головой:

– Нет!

Полицейский изумлённо вытаращил на него глаза, дохнул маленькому солдату в лицо – выхлоп был крутой: этот малый с утра принял не менее двух стаканов водки, заел хлебом и луком, потом ещё добавил полстакана для «охлаждения». Большим спецом был этот парень по части получать удовольствия от жизни.

– Чего-о-о? – протянул он хрипло. – Да я тебя сейчас застрелю и скажу, что так оно и было.

Маленький солдат вновь упрямо мотнул головой.

– Не застрелишь.

– Ну ты и дура-ак, – полицай пальцами потянул ремешок на кобуре пистолета, расстёгивая его, – ещё как застрелю. И даже не поморщусь.

Струйка пота возникла у Ломоносова на хребте, побежала по ложбине вниз. Пистолет у полицая был немецкий, хороший, тяжёлый. Впрочем, у тяжёлых пистолетов бывает сильная отдача, – говорят, при выстреле даже руку выбить может. Ломоносов поморщился, словно бы не решался переступить через некую невидимую черту, и когда полицейский в очередной раз дохнул на него вонью, оттянул руку назад, освобождая лезвие финки, затряс разом зазвеневшей головой, словно бы хотел избавиться от звука, возникшего в ушах, и коротким сильным движением воткнул нож в полицейского, целя в самое уязвимое место – в разъём грудной клетки, но попал в середину набитого едой брюха.

Полицай вскрикнул изумлённо, неверяще и побледнел – на лбу у него проступили крупные мутноватые капли, он схватился пальцами за живот и опустился на колени.

– Ты чего сделал, сука? – прохрипел он едва внятно, согнулся калачом.

Маленький солдат перемахнул через полицая, как через некую кучу навоза, и с мелким дробным топотом помчался вдоль плетней к горловине прохода, через несколько мгновений он уже нёсся по полю к опушке леса.

Лейтенант приподнялся над кустами, призывно махнул Ломоносову – тот бежал, кажется, никого и ничего не видя, но Чердынцев засёк, свернул к нему.

– Я, по-моему, человека убил, – вместе с запаренным дыханием выкашлял из себя маленький солдат.

– Кого же? – лейтенант понимал спутника – сам бывал в таких ситуациях, сам переживал… А с другой стороны, ничего трудного в этом нет, один раз отправишь в нети живую душу, и оторопь на этом пройдёт.

– Полицая, – сообщил Ломоносов.

– Туда ему дорога!

– Хлеб, гад, хотел отобрать. А ведь русский человек… Вот гад!

– Это не самое страшное, Ломоносов. Вот если бы он поволок тебя в околоток – было бы страшнее.

– Я его ножом в живот, товарищ лейтенант, иначе бы он не отвязался.

– Уходим отсюда, Ломоносов, пока погоня за нами не устремилась. Раз возник один полицай, могут и другие появиться.

– Их здесь двое всего, старуха, у которой я обменял мясо, сообщила.

– А немцы есть?

– Немцев нет. Были, но утром укатили, – Ломоносов подхватил с земли ремень с патронташем, поспешно щёлкнув пряжкой, нацепил на себя, поднял автомат. Ковригу, которую держал под мышкой, протянул Чердынцеву.

Через полминуты они покинули опушку, уторопленным шагом одолели заросшую травой поляну, распугав брызнувших в разные стороны лягушек, и перед тем, как нырнуть в заросли бузины и непомерно разросшегося боярышника, услышал, как в деревне гулко громыхнул винтовочный выстрел, за ним второй… Стрелял, судя по всему, полицай, потерявший напарника, но это были выстрелы в никуда, в воздух.

Они продолжали в пути встречать следы различных схваток, спалённую технику, попадались им и убитые немцы, и убитые наши, незахороненные, лежавшие на земле в неудобных позах – по этим позам всегда можно отличить мёртвого человека от живого, – но так ни разу не встретили кого-нибудь из отступающих красноармейцев. Ну хотя бы одного человека…

– Это всё потому, что мы покинули границу последними, товарищ лейтенант, – так объяснил их невезение маленький солдат. – Ушли б пораньше, оказались бы в самой гуще наших…

Может, это было и так, а может, и не так. Но как бы там ни было, легче от этого не становилось. Когда народу бывает больше, то и жить веселее, и сражаться легче, и добывать провиант сообща сподручнее, и выживать проще: коллектив – это коллектив. На миру, в коллективе, даже смерть бывает не так страшна, как в одиночку, хотя всякий человек, независимо от того, кто он и что он, герой или трус, умирает в одиночку – только один он глядит в чёрные черепные дырки пустоглазой. Никто не сумеет рассказать, что происходит с мёртвым человеком в последние минуты его жизни, о чём он думает…

Хоть и попадались им в пути следы схваток, и люди в тех пахнущих порохом и горелыми головешками местах вроде бы были совсем недавно, а так никого нашим героям встретить не удалось – идти они продолжали большей частью по безлюдным местам.

– Что такое не везёт и как с этим бороться? – устало спрашивал лейтенант себя, горбился, слушая пространство, фильтруя доносившиеся до него звуки, словно бы в них рассчитывал найти ответ, но ответа не находил.

Продукты экономили предельно, их оставалось уже совсем немного и надежд на то, что им удастся ещё раз подстрелить какого-нибудь «съедобного» лесного зверя, почти не было; внутри сидели боль, что-то тупое, измотанное, из ушей не исчезал пронзительный электрический звон.

Идти дальше не хотелось, но идти надо было. Без передышек.

В один из жарких дней остановились на берегу чистого лесного озерца, густо поросшего резикой. Судя по необмятости берегов, сюда уже давно никто не наведывался. Было тихо. Пахло разогретой водой и спелой земляникой.

– Товарищ лейтенант, неплохо бы нам помыться и устроить постирушки, – просяще проговорил маленький солдат. – Давно этого не было… А?

– Вот именно – «а»! – лейтенант присел на земляной бугорок, похожий на одинокую детскую могилку, облюбовавшую себе место в резике. – Я и сам об этом думаю. Пока не обзавелись вшами и грязь наша не превратилась в коросту, надо помыться. Ты прав, Ломоносов!

Маленький солдат возбуждённо хлопнул ладонью о ладонь.

– Тогда вперёд, товарищ лейтенант!

Проделав в резике проход, – эта жёсткая, с острыми лезвиями стеблей трава недаром называется резикой, она способна исполосовать в кровь кого угодно, даже бегемота с его ороговелой кожей, – Ломоносов бочком прошёл через лаз и нырнул в воду, зафыркал, будто моржонок, за которым перестали присматривать мама и папа, заплескался, заухал вольно, громко заухал.

– Тихо, Ломоносов! – прикрикнул на него лейтенант. – Ты сейчас сюда всех немцев привлечёшь! Тебе они нужны? Мне – нет.

Вылезая из воды, маленький солдат неожиданно остановился у кромки воды, пригляделся к чему-то с изумлённым видом и внезапно охрипшим, но не потерявшим прежней грубой силы голосом воскликнул:

– Това-арищ лейтенант!

– Ну, я товарищ лейтенант.

– Това-а-арищ лейтенант! – грубый голос у Ломоносова внезапно истончился, сделался жалобным, будто у ребёнка, которого обидели родители, он помотал головой, стряхивая с неё капли воды, сунул руку под резику, в корни, растущие прямо из ила, пошарил там, ойкнул и через мгновение вытащил крупного, опасно ворочавшего своими клешнями рака. – Това-а-а-арищ лейтенант!

Он швырнул рака на берег к Чердынцеву. Рак плюхнулся в резику, задвигал клешнями, состриг несколько стеблей, забарахтался неуклюже, зашуршал, задёргался, пытаясь скрыться, но лейтенант подхватил его под костяной панцирь, выволок из густотья лезвистой травы и сморщился от боли – рак обеими клешнями вцепился ему в руку.

– Товарищ лейтенант, вы ему нижние половинки клешней обломите, он не будет кусаться. Вот так вот сделайте, – Ломоносов выдернул из корней резики ещё одного рака, угрожающе шевелившего своими костяными ножницами, с хрустом обломил одну половинку клешни, нижнюю, подвижную, потом то же самое сделал с другой клешнёй. – Вот так. И рак сразу делается безобидным, как майский жук.

Он швырнул на берег второго рака, затем третьего, за третьим – четвёртого. Лейтенант проворно подхватывал раков, складывал в кучку. Кучка эта шевелилась, скрипела панцирями, вращала окулярами глаз, норовила удрать, но лейтенант пресекал все попытки бегства участников предстоящей тризны, подхватывал каждого дезертира под грудь и швырял в общую кучу…

А из воды на берег летели всё новые раки – в маленьком солдате разгорелся охотничий азарт, он ухал разбойно, радостно, совал руку в корни резики, напрягался лицом, шаря там, и вытаскивал на белый свет очередного хитинового затворника. Наконец Ломоносов и сам вылез на берег.

– Сейчас мы, товарищ лейтенант, такой деликатесец забацаем, которого в меню ни одного московского ресторана нету – печёных раков, – маленький солдат звучно похлопал мокрыми ладонями по животу. – Вы пробовали когда-нибудь печёных раков, а?

– Не пробовал, – признался лейтенант.

– Это совсем другой коленкор, чем раки варёные, вы убедитесь. Был бы лист жести, мы бы запекли их на жести, как на противне, но жести нет. Рак, испечённый на противне – это третий коленкор.

Прошло ещё немного времени, и среди резики, на освобождённом от стеблей месте, – Ломоносов безжалостно выдрал резику вместе с корнями, – затрещал, зашевелил языками пламени костёр. Прогорел он скоро. Маленький солдат покидал раков прямо в тлеющий жар. На глазах они становились красными, светящимися, словно кораллы горячих южных морей, приобретали дорогой оттенок – к ним было боязно даже прикоснуться, но потом прилетевший ветерок поднял с костра тёмный пепел, запылил кораллы порохом, и они превратились в обычных, не отмытых от жирного озёрного ила раков.

Ломоносов вытащил из костра одного рака, поднял его за клешню и вкусно почмокал языком:

– Это вам, товарищ лейтенант, по общему решению собрания. На пробу.

– Вообще-то по правилам, Ломоносов, раков положено есть в месяцы, в названии которых есть буква «р»…

– А наша страна, товарищ лейтенант, живёт не по правилам, поэтому нам всякие параграфы – не указ. Мы можем трескать раков и в июле. И в июне с маем и августом тоже. Не дожидаясь сентября.

– Так по каким же канонам живёт, Ломоносов, страна, если не секрет?

– Не знаю. По чьему-нибудь хотению. Или велению, – маленький солдат перекинул рака лейтенанту. – Ешьте, пока горячий. Иначе будет невкусным.

Лейтенант отломил у рака клешню. Мяса в клешне, конечно, с гулькин нос, но пахнет оно нежно, дразняще вкусно, собирает во рту слюну.

– И соли возьмите, присыпьте малость, – посоветовал Ломоносов, – без соли слишком пресно. – Сам он времени не терял, расправлялся уже с третьим клешнястым. – А раков по правилам, когда с пивом, едят так, товарищ лейтенант, – он выхватил из угасшего, но ещё горячего костра очередного рака, перекинул из руки в руку, любовно подул ему на спинку. – Отделяют вначале одну клешнявку, очищают её от скорлупы и съедают, – маленький солдат продемонстрировал, как это делается, – потом точно также поступают со второй клешнёй, – Ломоносов сладко почмокал губами. – Потом отрывают мелкие лапки – в них тоже есть вкусное мясо, хотя и мало.

Откуда только всё это знал паренёк из провинциальных Холмогор, в которых даже своего пивзавода не было? Проделывал Ломоносов это так самозабвенно, одухотворённо, так вкусно чмокал губами, что лейтенант не выдержал, тоже почмокал губами и взялся разделывать очередного рака уже по правилам.

– Далее разламываем рака пополам, – маленький солдат с хрустом превратил целого рака в две половинки. – Хвост оставляем напоследок, а сами пока разбираемся с грудкой, – он отложил рачью шейку в сторону, пальцем выгреб из скорлупы, как из маленькой бочки жёлтую кашицу, стряхнул её в траву. – Это несъедобно. А вот это очень даже съедобно, – маленький солдат выскреб из панциря белую прослоечку. – Это целебное рачье сало. Очень вкусное. И полезное. Следуем дальше, – Ломоносов разъял грудку на две части, верхнюю, роговую, отшвырнул в сторону – здесь уже ничем нельзя было поживиться, нижнюю показал командиру: – Отсюда следует высосать сок…

Он с шумом, будто мозговую косточку, обсосал рачью грудку, покусал её зубами, выжимая остатки, мелкие давленые дольки мяса также отбросил в траву – ночью сюда набежит разная здешняя живность, повылезшая из нор, всё доест шустрая, ничего не оставит. Взял в руки рачью шейку, чмокнул в неё губами:

– А это самое вкусное, что есть в господине раке – хвост.

– Шейка, – поправил его лейтенант.

– Чего? – не понял маленький солдат.

– Рачий хвост называется шейкой. Не слышал никогда?

– Может быть, и слышал, но не помню, – Ломоносов точными короткими щипками очистил шейку и отправил в рот белый сочный кусок, изогнувшийся бубликом, воскликнул восхищённо: – Ах!

– Что, до печёнок пробирает?

– До мочевого пузыря, товарищ лейтенант!

Несмотря на то что долгих стоянок они нигде не делали – такое решение было принято лейтенантом, на озере провели два с половиной часа, помылись, побрились, постриглись, высушили мокрое бельё, потом быстро, слаженно, не говоря друг другу ни слова, поднялись и двинулись дальше. Задача перед ними по-прежнему стояла одна – догнать своих. Только вот свои удирали что-то уж больно быстро – не догнать. Сколько ни пробовали Чердынцев с Ломоносовым дотянуться до них, обнять людей в родной красноармейской форме – не получалось…

И дней пятнадцать уже не слышно никакой тяжёлой стрельбы – ну хоть бы в далёком далеке громыхнула пушка крупного калибра, либо рявкнула гаубица – ничего этого нет. Тихо на здешней земле. И полицаи в сёлах… Значит, находятся лейтенант с маленьким солдатом в глубоком немецком тылу. Полицейские, опивающиеся самогоном в деревенских домах, щупающие разных кумушек, вдовушек, да молодых баб – лишнее тому подтверждение. Выходит, немцы нацелились осесть здесь надолго, может быть, даже навсегда.

Чердынцев почувствовал, что у него произвольно, сами по себе, сжались зубы, он даже услышал тихий скрип, мотнул головой, успокаивал себя: всё это эмоции, эмоции, эмоции, а от эмоций надо избавляться – фрицев надо бить с холодным сердцем, горячку не пороть, разные душевные всхлипы будут только мешать.

Лейтенант легко давил сапогами песок, перепрыгивал через кусты и куртины, подбивал носками разную лесную гниль, старался изгнать из души муторную, какую-то иссасывающую печаль – в душе не должно быть слабости, – и думал о том, почему же мы уступили немцам, почему позволили им так далеко забраться на нашу землю? Вопросы, вопросы… Нет на них ответа. Ни Чердынцев, ни спутник его так толком ничего не знали о происходящем – то ли война это, то ли провокация, то ли ещё что…

Когда они оказывались около больших дорог, то пробовали сделать засаду – может быть, повезёт, опрокинут какого-нибудь одинокого мотоциклиста, поживятся хлебом и консервами, но все попытки были тщетными. Дороги были либо пусты, либо плотно забиты техникой и орущими весёлыми солдатами вермахта – опьянены те были лёгкой победой, война им по-прежнему казалась приятной, вызывающим хмельное настроение блицем, вот и распевали в кузовах грузовиков лихие песни, вот и развились, но кузова машин вояки не покидали, – в общем, отбить какого-нибудь полоротого немчика с ранцем, туго набитым мясными консервами, никак не удавалось.

Чердынцев тихо матерился и, работая руками, ногами, коленками, бедрами, отползал от дороги в лес, там отряхивался и бросал мрачно, стараясь не глядеть в глаза маленькому солдату – неудобно перед ним было:

– Сплошная непруха у нас с тобою, Ломоносов! Не везёт.

Тот успокаивал лейтенанта:

– Ничего, в один момент нам обязательно повезёт, вот увидите… Судьба, она ведь как шлагбаум – полосатая: полоска чёрная, полоска белая. Кончится чёрная межа – начнётся межа белая, – Ломоносов говорил, как философ, в чём-то он был убеждён внутренне, что-то изобретал на ходу, что-то извлекал из своей памяти – слышал в прошлом и запомнил, старался, чтобы голос его звучал твёрдо – только так, дескать, может быть и больше никак.

Чердынцев согласно кивал, но в «философские чтения» не втягивался – пустое всё это, болтовня, утешение для души… А душу утешать не этим надо. Не «ля-ля про тополя» нужны, а дело. Всякий человек в немецкой военной форме, попадающийся им на глаза, – это нарушитель государственной границы. А нарушителей надо уничтожать.

В двадцатых числах июля, в чёрном, посечённом снарядами лесу, они наткнулись на избушку заготовителей – рядом с избушкой, на земле, подоткнутые с двух сторон толстыми крепкими кольями, лежали десятка три лесин с обрубленными ветками и отпиленными макушками.

Избушка была поставлена в месте, выбранном с умом – и большая дорога пролегла недалеко, и вода находилась рядом – из-под старого гигантского выворотня вытекал чистый холодный ключ. Кто-то, умелый, заботливо вырыл в земле неглубокую яму и обложил её деревом, получилась купель, из которой можно было брать воду. И от ветров всех домишко был хорошо прикрыт…

Ломоносов первым вошёл в домик, закашлялся нехорошо – его уже третий день гнул, корёжил кашель, изматывал – на этот раз он совсем вывернул маленького солдата наизнанку, из него чуть желчь не полезла.

– Температура есть? – спросил лейтенант.

– Не знаю, – приподняв плечи – так легче было дышать, прохрипел Ломоносов. – Но бьёт сильно.

Чердынцев пощупал у него лоб. Лоб был горячим и влажным, гимнастёрка тоже была горячей и влажной. Щёки – обветренные, глаза – красные. То ли от усталости, то ли от внутреннего жара – не понять. Ясно было другое – Ломоносова надо было лечить. Но чем лечить – вот вопрос, – у лейтенанта ничего не было, даже аспирина. Он расстроенно оглядел внутренность избушки.

Ничего особенного тут не было. Врытый в землю тёмный стол, сколоченная наспех лавка со струганым верхом, чтобы в задницу не всаживались занозы, два топчана, на которые вместо тряпок была брошена сухая трава. Трава эта и помогала воздуху не застояться, чтобы он не протух, не закис, пахнул старыми засушенными цветами. Лейтенант проверил топчаны – вполне, вполне… Прочные, не сгнили, спать можно, не опасаясь, что у них провалится настил.

– Ложись-ка, – приказал он маленькому солдату, – переведи дыхание, а я попробую чай вскипятить.

Хоть и не было печки в домике, а место, где можно было вскипятить чай, имелось – обожжённый огнём кругляш земли, края которого венчали два чёрных от копоти камня – на них можно было и посудинку поставить, и вертела с мясом приспособить, и чай вскипятить. В избушке явно где-нибудь должен быть чайник – не уносили же его всякий раз заготовители в деревню, – не положено так, да и неудобно, – висит где-нибудь на гвозде.

Закопчённый, видавший виды чайник висел на приметном месте, на самом виду, потому, наверное, и не бросался в глаза, – снаружи, под козырьком крыши.

Минут через двадцать чайник вскипел, сделать это было несложно, сложно было другое – чем заварить? Трав, которые можно было засунуть в чайник, Чердынцев знал немного – ромашку двух видов, лечебную и луговую, кипрей, длинные розовые стебли которого также годятся для заварки, что ещё? Опыт по этой части жители асфальтированных городов получали маленький, в училище у Чердынцева, правда, был кружок по выживанию, там курсанты учились разным премудростям типа, как добывать лёд в Арктике, а песок в Кара-Кумах, Чердынцев посчитал это глупостью и занятия кружка не посещал. А выходит, напрасно не посещал.

В чайник можно сунуть пучок смородиновых листов – чай будет душистым, приятным, можно и черенков насовать, но где найти смородиновые кусты? Хотя место здесь сырое, как раз для смородины, но лейтенант, осмотрев заросли вокруг, ничего похожего так и не нашёл и поморщился озадаченно: не знал, что делать.

Можно в чайник, конечно, сунуть коры, отодрав её от ствола какого-нибудь дерева, но тоже надо знать, какое дерево для этого годится? Если попадёт кусок осины, то лучше не надо – чай будет горьким, вредным, вывернёт наизнанку кого угодно, даже верблюда, от черёмухи он тоже будет горьким. Могла бы сгодиться кора дуба – Чердынцев слышал, что она обладает сильными дубильными свойствами, схожими с лечебными, но и дубов поблизости не было. Что делать? А?

Лейтенант нарвал побольше цветущих былок кипрея, насовал их в чайник, потом – головок лечебной ромашки, также побросал в посудину, налил воды и поставил на камни. Подсунул под дно чайника несколько сухих веток, подул на золу, оживляя жар, спрятавшийся внутри, и вскоре среди веток вновь зарезвился, перепрыгивая с места на место, проворный оранжевый огонёк.

Чай получился душистый, зеленовато-жёлтый, лейтенант налил его в консервную банку, приспособленную под кружку.

Маленький солдат лежал на топчане неподвижно и хрипло, тяжело дышал. На лбу – пот, глаза закрыты. Лейтенант присел рядом.

– Иван! На, глотни!

Ломоносов не отозвался, лишь ресницы у него дрогнули и тут же замерли – он среагировал на голос, но лейтенанта не услышал.

– Эх, Ваня! – расстроенно пробормотал Чердынцев. – А ещё фамилию такую знаменитую носишь – Ломоносов! Что же делать, Иван Ломоносов?

Что делать, лейтенант не знал, потряс маленького солдата за плечо, тот промычал что-то невнятно, но глаз не открыл – пребывал в одури. Можно, конечно, ножом разжать зубы и влить чай в рот, но… а вдруг Ломоносов захлебнётся? Да и чай может обжечь глотку – это раз, и два – ножом можно повредить зубы.

Чердынцев залез к себе в ранец, достал кусок прочного сахара, который курсанты в училище звали костным, положил его на стол и, надавив лезвием ножа, расчленил на две половинки. Одну из них бросил в чай, растворил, помешивая ножом, потрогал бок банки – горячий или нет? Горячий, поить Ивана пока нельзя – обварит горло.

Земляной пол в домике в нескольких местах был продырявлен – приходили кроты, искали что-то. Впрочем, что они тут могли искать? Только съестное. Выждав немного, лейтенант пощупал бок банки – ну? Банка была ещё горячей. Можно, конечно, поставить её в купель, в воду – остынет быстро, но тогда чай не будет чаем – будет чем-то другим.

Через несколько минут он решил – пора, подхватил маленького солдата под голову, приподнял:

– Давай-ка, друг… Чай этот, конечно, не краснодарский и китайский, но облегчение всё равно принесёт, – Чердынцев пальцами надавил Ломоносову на желваки, тот застонал, но не очнулся, лейтенант сместил пальцы к подбородку – вспомнил, что где-то здесь должны быть точки, которые помогут разжать мертво стиснутые зубы, надавил. – Попей, браток!

Ломоносов застонал, закрутил головой и открыл мутные, горячечно-красные глаза, невидяще глянул на лейтенанта, потом перевёл взгляд на светлый солнечный квадрат открытой двери.

– Где я?

– Выпей чаю, Ломоносов, – попросил Чердынцев, – легче будет.

– Это вы, товарищ лейтенант? – прохрипел маленький солдат. – Что со мной?

– Заболел ты. Выпей чаю. Поможет.

Ломоносов послушно приложился ртом к жестянке, застучал о неё зубами, словно хотел откусить край. Кадык у него задвигался с булькающим звуком, он с трудом сделал несколько глотков, откинулся, переводя дыхание, потом снова сделал несколько глотков.

– Давай, давай, Ломоносов, – подбодрил его лейтенант, – напрягись, казак, атаманом будешь. Жалко, лекарств у нас никаких нет.

Маленький солдат застонал, снова приник к консервной банке. На этот раз он одолел её до дна, засипел дыряво, словно бы в глотке у него что-то прохудилось:

– Хоросо!

Повалился на топчан, съёжился, превращаясь в исхудалый колобок, и затих. Вот тебе и «хоросо»… Хоросо-то хоросо, да ничего хорошего. Ах ты, китаёза архангелогородский, япошка холмогорский… Лейтенант прикрыл его куском брезента и вышел наружу – надо было обследовать местность.

Солнце начало клониться к закату, потускнело, будто покрылось некой плёнкой-пузырём, деревья, которые ещё пятнадцать минут назад были прозрачными, лёгкими – казалось, что они невесомо висят в воздухе, – обрели плоть, потяжелели… Как быстро всё меняется! Лейтенант перепрыгнул через влажную зелёную ложбину, вымытую тихим неприметным ключом, стволом автомата раздвинул ветки крушины и вдали, среди деревьев, увидел заросли малины, спелые крупные ягоды, рдеющие в густой листве.

Вот что надо Ломоносову – малина. Она же – лучшее средство от всех простуд, от кашля, озноба и холодного пота, это известно ещё со времён царя Гороха Гороховича. Лейтенант повесил автомат на плечо и стащил с головы фуражку…

Минут через двадцать фуражка была полна. Из малины ведь и чай можно сварить, и насушить её на будущее – всякое ведь может случиться, пока они будут идти на восток, и просто так пожевать, кинув в рот десяток ягод для укрепления организма – это вообще большое удовольствие. Лейтенант раздавил во рту несколько ягод, подивился их нелесной сладости – такая малина растёт только в садах, – проглотил. Никакого «цукера» к чаю не надо.

Отнёс ягоды в избушку, взял пилотку маленького солдата, высыпал малину туда. Горка получилась внушительная. Потряс солдата за плечо.

– Иван, очнись! Подкрепись малиной.

Ломоносов просипел в ответ что-то невнятное, вдавился затылком в сухую траву и затих. Он спал.

Лейтенант снова отправился в малинник. Солнце сделалось бордовым, приобрело нехороший синий налёт, словно бы обещало дождь и холода, от деревьев отделились длинные недобрые тени, способные родить в душе тревогу, страх, что-то гнетущее. Человек часто поддаётся колдовскому нажиму природы, скисает, забирается в самого себя, будто в некую ракушку, пробует укрыться там, но ни покоя, ни спасения не находит, ему делается ещё хуже.

Неуютно стало в лесу – что-то произошло, пока лейтенант ходил в избушку, всего несколько минут назад это было, а как всё изменилось, даже воздух стал другим. Чердынцев взял автомат наизготовку и встал под ствол дерева, в тень. Прислушался. Как обычно, трещат озабоченные предстоящей ночью птицы, в их голосах нет ничего тревожного, в стороне, в сотне метров отсюда, волной прошёл ветер, посшибал с веток листья, на большее силы у него не хватило, через полминуты ветер утих… Вот заполошно заверещали две сороки, они, будто часовые, сидели на деревьях, одна сорока на одном, вторая несла караульную службу метрах в восьмидесяти на другом – заголосили сороки дружно, словно по команде – значит, что-то увидели. Похоже, сюда кто-то шёл.

Обеспокоенно обернулся в сторону избушки – видна ли? Та едва просматривалась среди деревьев, на неё медленно наползала вечерняя тень.

Невдалеке тихо треснула ветка. Непохоже, чтобы это был человек. Человек обычно идёт тяжелее, увереннее, шума производит больше. Лейтенант задержал в себе дыхание, обратился в слух. Сюда действительно кто-то шёл… Но кто?

Вот в малиннике, в дальнем углу, у самого края дрогнули несколько зелёных веток, на мгновение затихли, потом снова дрогнули.

Кто-то пришёл за малиной. Не медведь ли?

Лейтенант, едва касаясь ногами земли, передвинулся к следующему стволу – к худосочной, искривлённой посередине сосне с сухими истончившимися ветками, потом переместился к зажатому клёну, пытающемуся пробиться наверх, на простор. Двигался он так, как двигался бы охотник, тот же Ломоносов, ещё в детстве одолевший различные промысловые премудрости и прежде всего одну из них, может быть, не менее важную, чем умение стрелять, – науку беззвучно передвигаться по лесу.

Хоть и пытался Чердынцев передвигаться незаметно, бесшумно, а оказалось, есть существа более сторожкие, чем он.

– Ой! Дядьку! – послышался тоненький девчоночий голос.

– Где?

– Да вон, за деревом.

Подойти незамеченным не удалось, лейтенант опустил автомат и, крякнув досадливо (не воевать же ему с двумя сопатыми деревенскими девчушками), вышел на открытое место. Присел.

Девчонки хоть и были маленькие – из-за разросшихся стеблей малины не видно, – а сообразительные, серьёзные, с печальными взрослыми глазами.

– Вы откуда, дядьку? – спросила одна из них, конопатенькая, с яркими гороховыми глазами и крупными, чуточку скошенными по бокам зубками.

Чердынцев повёл подбородком в сторону заходящего солнца:

– Оттуда!

– Давно идёте? – полюбопытствовала девчушка.

Лейтенант не ответил, прищелкнул пальцами – словно бы обрезал девчушку и, как в Одессе – вопросом на вопрос:

– Вы из деревни?

– Да.

– Далеко до неё?

– Не очень. Мы за сорок минут добегаем.

– Молодцы, – похвалил лейтенант, – шустрые. Немцы в деревне есть?

– Есть, дядьку. Немного. Человек десять.

– Лютуют?

– Не-а. Смирные, как куры. Песни по вечерам поют, да на губных гармошках играют. Интересно, – неожиданно призналась девчонка, улыбнулась широко, лицо от улыбки расцвело, обрело женственность, сделалось красивым. Когда вырастет девчушка, местные парубки, наверное, штабелями будут укладываться на улице.

– У меня товарищ занемог, – лейтенант повёл головой в сторону избушки, – лекарств нет… У вас в доме есть какие-нибудь лекарства?

– Не-а, – девчушка отрицательно мотнула косичками. – Если только сода… Но это не лекарство.

– У него температура… Как сбить температуру и чем сбить… – Чердынцев дёрнул головой озабоченно, будто поймался за что-то и не ведал теперь, как с зацепа этого слезть, – не знаю.

– У нас, дяденька, лекарств два – зимой отвариваем хвою, в ней много чего полезного водится, летом пьём настои ромашки…

– Помогает?

– Помогает.

Выходит, Чердынцев правильно поступил, сварив чай для маленького бойца из аптекарской ромашки. В аптеках её, сушёную, продают в огромных количествах, в больших бумажных пакетах, украшенных чернильными печатями.

– Хотите, мы поможем нарвать вам ромашки? – предложила девчушка.

– Не надо. Ромашку я знаю. В лицо, – лейтенант печально рассмеялся.

– Вы, наверно, голодный, дядьку? – догадалась девчушка. – Есть хотите?

Неудобно было отвечать на этот вопрос, на душе сразу делается невесело. Чердынцев промолчал.

– Мы с Катькой завтра принесём вам хлеба, – сказала девчушка. – Ждите нас здесь.

– Подружку твою, значит, Катей зовут… А тебя?

– Нюркой.

– Нюра. Полное имя – Анна. Так?

Девчушка улыбнулась.

– Никто меня так не зовёт. Только Нюркой, – она неожиданно сыро вздохнула, словно бы доля у неё была скорбной, совсем незавидной, сплошь в сырости да в слезах, было сокрыто в этом вздохе что-то знающее, мудрое, бабье. Лейтенант не выдержал, улыбнулся Нюрке ответно. Всё-таки нет в мире таких отзывчивых, нежных, всё и вся понимающих, готовых в любую минуту прийти на помощь людей, как в России.

– Хорошо, Анна, я буду ждать тебя, – серьёзно и строго произнёс Чердынцев. – Если кто-нибудь согласится продать продукты, мы купим…

– Рубли у нас уже не ходят, – другие деньги, – сообщила Нюрка. – Немецкие. Марки.

– Немецких денег у нас нет, пару раз попадались – выбросили. Не думали, что пригодятся.

Набрав по ведёрку малины, Нюрка и её молчаливая подружка – ни единого слова не произнесла, пока говорили, – ушли. Уже в темноте.

Конечно, можно было бы отжать в деревне пару тыловиков и основательно потрясти их, разжиться и провиантом и деньгами, которые «в ходу», но тогда немцы перетряхнут всю деревню, за одного убитого фрица положат десяток ни в чём не повинных людей, а за двух ротозеев – два десятка…

Бить немцев надо не в деревнях, не в жилых домах, а на дорогах, там, где не к кому прицепиться, это Чердынцев уже понял. Но к дорогам, к сожалению, подступиться невозможно – немцы теперь ходят очень плотными колоннами, ощетинившись пулемётами.

Вот жизнь!

Чердынцев в сумерках, пока ещё можно было что-то разглядеть, нарвал несколько пуков ромашки – в основном, цветков, из чайника вытряхнул то, что там оставалось – сморщенные стебли иван-чая, который в книгах по-научному именовали кипреем, и ромашковые балки, освободившееся место забил цветками и налил воды…

К утру маленький солдат почувствовал себя лучше, хотя и был ещё очень слаб, слабее, чем вчера, но слабость – штука проходящая, она пройдёт, день-два – и её не будет. Ночью лейтенант несколько раз поднимался с топчана и поил Ломоносова ромашковым отваром. Дважды разжигал костёр, чтобы подогреть чайник.

Ночь стояла тяжёлая, почти беззвучная, только где-то неподалёку от избушки в густой траве сонно крякал коростель. Крякал и смолкал, крякал и смолкал, будто сопротивлялся сну, на несколько мгновений замирал, потом вздрагивал нервно, суматошно, выкрикивал в ночь что-то невнятное, ведомое лишь ему одному и снова умолкал, погружаясь в короткий, удушающее-вязкий сон.

Летняя ночь – это летняя ночь, длится недолго. К утру коростель выдохся и замолчал.

Над лесом повис туман. Он заползал в низины, припал к траве, клочьями повисал на ветках, глушил все звуки в округе и долго не давал пробиться к земле солнцу.

Нюрка пришла рано – туман ещё не успел разредиться, пластался копнами, цеплялся за землю, – принесла два домашних серых каравая; серые караваи в их деревне пекут из чёрной ржаной муки, смешанной с белой пшеничной, – а в обычной льняной холстине – варёную курицу. Сказала:

– Это мама передала. Сказала, что больному будет полезно. В следующий раз Катькина мама сварит курицу.

– А чего Катя не пришла?

– Она коз сегодня пасёт. Завтра придёт обязательно.

«До завтра надо ещё дожить», – невесело подумал Чердынцев.

– Спасибо тебе, Аня, – как можно теплее, душевнее произнёс он. Таким тоном лейтенант даже с Наденькой Шиловой не разговаривал – так был благодарен этой деревенской девчушке. За хлеб этот, за курицу, за то, что не боится немцев.

– Спасибом сыт не будешь, – сказала Нюрка, рассмеялась серебристо, будто колокольчик. – Я побегу.

– Ты хотя бы малины набери, чтобы не бежать пустой.

– Верно. Не то немцы увидят, что я без ягод пришла из леса, враз чего-нибудь заподозрят. Они хоть и смирные, но глазастые.

Руки у неё были проворные, работали, будто летали. И двадцати минут не минуло, как ведёрко её оказалось полным.

Туман уже рассосался, лишь кое-где в низких местах, светлел пластами, похожими на ветхие одеяла, сквозь которые проросли высокие травяные стебли. Чердынцев вернулся в домишко.

Маленький солдат сидел на топчане, свесив ноги, – сгорбленный, постаревший, с щетиной на щеках.

– Простите меня, товарищ лейтенант, – слабым голосом проговорил он, – подкузьмил я… Подвёл вас.

– Перестань, Иван, – махнул рукой Чердынцев, – что за вопрос – подвёл, подкузьмил… Ты лучше думай о том, как быстрее встать на ноги. Нам надо идти дальше.

Ломоносов понимающе кивнул.

Они пробыли в избушке два дня. Маленький солдат немного оправился, и Чердынцев решил продолжить путь.

Перед самым отходом примчались Нюрка с Катькой, с ними, немного поотстав, запыхавшись, появилась пожилая женщина с загорелым почти печёным лицом – такие лица бывают у людей, которые много работают в поле.

– Мы тут… Харчей вам немного собрали, – женщина протянула лейтенанту холщовый мешок, перетянутый на манер рюкзака верёвкой: два конца верёвки крепко привязаны к низу мешка, к разным его углам, верх петлёй накинут на горловину и стянут прочно – даже комар не проникнет. – Донесёте?

– Спасибо, мать, – растроганно пробормотал лейтенант. – Разве своя ноша плечи тянет? – Потянулся было к руке старой женщины, чтобы поцеловать её, как они когда-то поступали на показательных балах в училище, но спохватился, остановил себя – нельзя этого делать. Такой поступок может оскорбить незнающего человека, эта женщина не поймёт его. Приложил ладонь к груди. – Большое русское спасибо.

Три фигурки ещё некоторое время провожали уходящих на восток людей в военной форме, а потом, когда Чердынцев и Ломоносов скрылись, сопровождаемые стрекотом сорок, скрылись в зелёной густоте, повернулись и, не произнеся ни слова, понурые, согнувшиеся, словно бы их придавила лютая тяжесть, беда какая-то, – отправились в деревню…


Без людей сразу сделалось пусто в природе, что-то в ней угасло. Куда же подевались люди? Десятки тысяч людей в красноармейской одежде, которые ещё вчера стояли на здешних рубежах, маршировали на учениях, на стрельбищах поражали пулями мишени только в девятки и десятки, пели бравые песни и были готовы остановить любого врага… Были готовы, но не остановили.

Где они сейчас?

И вообще, что произошло? Война не война, грандиозная провокация или что-то другое? Где сейчас наши?

Двое уходящих на восток солдат – боец и командир, – были двумя муравьями в огромном мире, двумя соринками, попавшими в гигантский мутный поток, они не знали, что творится, действовали вслепую, готовы были драться, но были бессильны против происходящего, против лавины ревущего железа. Чтобы крушить машины и захватчиков, сидящих в них, нужно было объединяться, нужны были ещё солдаты… Для этого Чердынцев с Ломоносовым и уходили на восток.



Часть вторая



Труднее всего было двигаться по открытой местности, пересекать какое-нибудь запущенное поле – расстрелять на этом поле их могли, как зайцев.

Дважды Чердынцев специально дожидался ночи, чтобы незаметно, растворяясь в темноте, пересечь такие места и не словить пулю.

Километры пространства, – тяжёлые пешие километры, – неторопливо уползали назад. Хотелось, чтобы они уползали назад быстрее, но не получалось…

Лесная дорога была тиха и загадочна. Ветер изредка пошумливал в сосновых ветвях, сшибал на землю старые шишки, куражился, затихал на некоторое время, – очень короткое, – и снова начинал шуметь.

Чердынцев шёл по левой стороне дороги, по самому краю, Ломоносов, чуть поотстав, – по правой, чтобы если попадётся какой-нибудь немчик, сразу взять его в клещи.

Вдруг лейтенант увидел верёвку, переброшенную через дорогу, верёвка извивалась, будто длинная тощая змея, выползала из одного запылённого куста, скрывалась в другом кусте, таком же от пыли белесом, жидком. Чердынцев тормознул, присел – вспомнил, как сам хотел наладить охоту на мотоциклистов с помощью верёвки… А ещё лучше – с помощью железного троса, – тогда любой седок, воткнувшись грудью в металлическую преграду, поднятую над дорогой внезапным натяжением, кувыркается на землю, как миленький… Но ничего из той охоты не получилось.

– А ну положи автомат на землю, – неожиданно услышал лейтенант грозный свистящий шепот.

Чердынцев недоумённо поднял голову. Никого не было видно. Шёпот, хорошо различимый, – каждая буковка была отчётливо выговорена, – доносился из запылённого куста, хотя в самом кусте вроде бы никого не было.

– Положи автомат, кому сказано! – потребовал невидимый боец. – И руки в гору! Иначе продырявлю. Резких движений не делай, лейтенант… Понял?

Чердынцев медленно положил автомат, скосил глаза в сторону – как там маленький солдат? Ломоносов что-то почувствовал, остановился на несколько мгновений, потом стремительно, очень ловко отпрыгнул к кювету, перемахнул через него и был таков.

«Молоток!» – невольно отметил лейтенант.

– Руки, руки в гору! – потребовал свистящий шепот.

Лейтенант нехотя поднял руки.

– Еременко, забери автомат, – приказал кому-то невидимый боец. В то же мгновение на дорогу выскочил худощавый паренёк, остриженный наголо, ногой, будто цирковой фокусник, подцепил автомат за ремень, поднял его, рукой перехватил оружие. Лейтенант понял, что боец боялся попасть на линию огня, перекрыть сектор обстрела, потому так и действовал.

– Давай, Еременко, веди его к старшему лейтенанту, пусть тот разберётся, кто таков?

– Там ещё один… В кусты сиганул.

– Видел, далеко не уйдёт.

Еременко повёл стволом автомата, проговорил строго:

– А ну пошли!

В лесу, на поляне, куда лейтенанта привёл боец, прямо на траве вповалку лежали солдаты, человек двенадцать. Хмурыми глазами они глядели на Чердынцева и его конвоира.

– Вот, в плен взяли, – объявил Еременко. – А где старший лейтенант?

– Угадай с трёх раз, где он?

– Ясно. Отдыхает в шалаше. Один или с мадамой?

Лежавший на животе солдат, полный, рыжий, небритый, плотоядно ухмыльнулся:

– Это тоже попробуй угадать с трёх раз.

– Ясно, – Ерёменко подтянулся, поправил на себе ремень, покрутил шеей в воротнике, словно ему что-то жало на кадык.

Чердынцев увидел, что в стороне, метрах в десяти от поляны, в глухом зелёном коридорчике, из обведших ветвей сооружён шалаш, вход в него затянут плащ-палаткой.

Ерёменко подошёл к шалашу и, качнув рукой плащ-палатку, позвал негромко:

– Товарищ старший лейтенант! – Поскольку на зов бойца никто не откликнулся, тот позвал вторично, уже громче: – А, товарищ старший лейтенант!

Плащ-палатка шевельнулась и из-за неё высунулась заспанная крепкощёкая физиономия, – это и был старший лейтенант, короткий чубчик на его голове топорщился воинственным бобриком, ворот гимнастёрки украшали чёрные бархатные петлицы – то ли артиллерийские, то ли танковые.

– Ну, я старший лейтенант.

– Мы тут поймали одного, привели разобраться – вдруг шпион?

Взгляд у сонного старшего лейтенанта вмиг сделался настороженным, колючим: а что, и такое может быть, шпионы нам тоже попадались.

– Раз шпион – значит, под дерево и шлёп!

Ерёменко энергично замотал головой:

– Разобраться надо, товарищ старший лейтенант!

– Сейчас разберёмся, – угрожающим тоном проговорил командир и исчез в шалаше.

Через минуту он вылез наружу, уже причёсанный, подпоясанный, со строгим хмурым лицом, скользнул недовольным взглядом по Чердынцеву и спросил резким нервным голосом:

– Кто таков? Почему отступаешь?

Чердынцев, ощутив во рту горечь, усмехнулся печально:

– А вы почему отступаете, товарищ старший лейтенант?

– Ты мне не указывай, почему? Здесь вопросы задаю я. Понятно? Из какой части? Куда следуешь? Документы!

Чердынцев засунул пальцы в карман гимнастёрки, достал оттуда вчетверо сложенный, уже облохматившийся по углам листок – направление в штаб погранотряда, протянул старшему лейтенанту. Тот быстро пробежал его глазами, произнёс прежним нервным голосом:

– Понятно. А почему не пал смертью храбрых на границе?

– До заставы не успел добраться. Прибыл в штаб отряда поздно вечером, а ночью началась война… или что там? Заваруха, в общем.

– Понятно, что тебя надо под трибунал, – произнёс старший лейтенант. Чердынцев покосился на своего конвоира, тщедушного Ерёменко: вот у кого этот солдатик подцепил словечко «понятно», – и произносит с такой же интонацией, что и старший лейтенант. – Проверить бы тебя надо, да у меня начальника особого отдела, к сожалению, нет.

– У товарища лейтенанта напарник имеется, – видя, что командир малость сменил гнев на милость, и голос у него стал другим, сообщил Ерёменко. – Сиганул в кусты и был таков.

– Да, это боец из штаба пограничного отряда. Мы вместе с ним должны были ехать утром двадцать второго июня на заставу.

– Ну и чего не доехали?

– Доехали. Да только на заставе уже ни одного человека не было в живых.

Старший лейтенант ещё раз прочитал бумажку с направлением, вернул Чердынцеву.

– Ещё какие-нибудь документы есть?

– Только комсомольский билет.

– Покажи!

Чердынцев достал из кармана гибкую тонкую книжицу с тёмным пятнышком на обложке – изображением вождя, старший лейтенант внимательно прочитал всё, что было написано в билете, вернул его Чердынцеву.

– Кажется, ты – свой. Но при первой же возможности устрою тебе, лейтенант, испытание. Понял?

– Естественно.

– А теперь пойди, найди своего бойца. Иначе его без нас волки схряпают, а мы будем виноваты.

– Автомат верните.

– Верните лейтенанту автомат, – официальным тоном, будто в суде, произнёс старший лейтенант, сделал рукой небрежный жест – то ли откинул что-то от себя, то ли, наоборот, поймал… Муху, что ли? Во всех случаях, с появлением Чердынцева маленькая часть его делалась сильнее.

Плащ-палатка, повешенная на шалаш, снова отодвинулась, в проёме показалась женщина – тоненькая, в просторной хлопчатобумажной солдатской гимнастёрке, с чистым удлинённым лицом, – как у греческой богини, невольно отметил Чердынцев, – и ярким пунцовым ртом, глянула оценивающе на него. Было явление это настолько неожиданным, что лейтенант вначале не поверил в то, что видел, потом невольно кинул руку к воротнику гимнастёрки, проверяя, застёгнут ли крючок. Крючок был застёгнут.

– Иди за своим бойцом, лейтенант, – уловив ситуацию, строго произнёс старлей. – Выполняй приказание.

Чердынцеву вернули «шмайссер», ставший уже привычным, хоть и вражеское это было оружие, а Чердынцеву оно нравилось. Он повернулся на одном каблуке, как в училище на плацу и ускоренным шагом пересёк поляну, на которой лежали бойцы.

– Ерёменко, проводи лейтенанта, – велел старлей.

– Слушаюсь!

– И ежели что, то… – старлей издал губами хлопающий звук. – Понял?

– Понял, понял, – Ерёменко устремился вслед за лейтенантом.

– Чего это ты так строго с ним? – спросила девушка у старшего лейтенанта.

– А хрен его знает… Никто ж не знает, наш он или нет.

На просёлке, через который была перекинута верёвка, тем временем ничего не произошло – ни люди не проходили, ни мотоциклы, – пронеслась только шальная полуторка с расщепленными бортами, – видно, где-то попала под обстрел с воздуха, и всё, больше ничего не потревожило здешнюю тишь. Командовал засадой плотнотелый, с мускулистой борцовской шеей сержант. Маскироваться он умел. Верёвка, перекинутая через дорогу, была еле заметна, сам же сержант вообще не виден, он словно бы по чьему-то колдовскому велению обратился в пыльный куст, либо его вообще тут не было. Ерёменко, подойдя к кусту, негромко позвал:

– Бижоев!

В нескольких метрах от куста что-то шевельнулось, в воздух взлетело облако пыли, и словно бы из-под земли вырос сержант.

– Ну что, старший лейтенант проверил документы? – спросил он, стряхивая с себя пыль. Говорил он с заметным кавказским акцентом.

– Проверил. Всё в порядке. А этот самый… беглец… Он никак не возникал?

– Не возникал.

– Может, он ушёл?

– Не должен. Я бы засёк. Он где-то здесь прячется.

Еременко присел на корточки, оглядел унылую, прожаренную солнцем местность.

– Толково сховался. Ни одной метки.

– Я его найду, – сказал Чердынцев, – если только он, конечно, не ушёл.

– Точно не ушёл, – энергично мотнул головой Бижоев. – Матерью ручаюсь.

Лейтенант перемахнул через обочину, прошёл по дороге метров тридцать, оставляя в пыли крупные отпечатки, позвал Ломоносова. Прислушался. Тихо было. Маленький солдат не отозвался. Чердынцев прошёл ещё метров тридцать, вновь остановился, позвал негромко:

– Ваня! Ломоносов! Выходи, всё нормально, – увидев, что на дорогу выпрыгнул Ерёменко, протестующее махнул ему рукой: – Не надо, я один.

– Старший лейтенант велел мне сопроводить вас… – начал было Ерёменко, но Чердынцев обрезал его:

– Мало ли чего велел старший лейтенант… Мой боец увидит тебя и не выйдет. Ты этого хочешь вместе со своим старшим лейтенантом?

Минут через десять Ломоносов вышел. Он, ожидая лейтенанта, соорудил себе гнездо в выбоине, низко прикрытой елью, это была настоящая схоронка, маленький солдат всех видел, а его не видел никто… Чердынцев привёл Ломоносова на поляну, облюбованную лежащими бойцами – все продолжали пребывать в прежних позах, никто даже не шевельнулся, – спросил, ни к кому конкретно не обращаясь:

– Где старший лейтенант?

– На боевом посту, – ответил кто-то со смешком, – проверяет надёжность медицинского обслуживания воинского состава.

Вот как ловко было сказано. Очень даже ловко и складно. Чердынцев одёрнул на себе гимнастёрку, подошёл к шалашу, поднял руку, чтобы стукнуть пальцами в какую-нибудь деревяшку, но никаких деревяшек не было, а в выцветшую ткань плащ-палатки стучать бесполезно, поэтому Чердынцев, покраснев отчего-то, привычно поправил на себе воротник гимнастёрки и позвал неожиданно сиплым, здорово подсевшим голосом:

– Товарищ старший лейтенант!

В шалаше вскинулось тяжёлое тело, послышался глухой недовольный ответ:

– Ну!

– Это лейтенант Чердынцев. Своего бойца я нашёл и привёл в расположение… в расположение части.

– Молодец, лейтенант! Можешь взять с полки пирожок.

Чердынцев покраснел ещё больше и, почувствовав себя беспомощным, пробормотал почти невпопад:

– Ладно, если он там остался, – на красных щеках его проступила щетина, которой ранее не было видно, сделала вид лейтенанта неопрятным, скулы же, наоборот, высветились упрямо, они словно бы свидетельствовали о характере Чердынцева – твёрдом и одновременно стыдливом. Руки у лейтенанта суетливо перемещались по воздуху, словно бы он хотел чего-то зацепить, но так ничего не зацепили, и Чердынцев сунул их в карман, сжал пальцы в кулаки. Кивком позвал Ломоносова: – Пойдём, присядем где-нибудь.

Маленький солдат прищуренными глазами оглядел поляну, людей на ней, всё понял и понурил голову. О чём он сейчас думал, понять было нетрудно.

– Пойдём, пойдём, – Чердынцев подтолкнул его.

– Это орда какая-то, а не бойцы Красной армии, – едва слышно пробормотал Ломоносов.

– Чего же ты хочешь, отступление есть отступление…

– Может, нам уйти, товарищ лейтенант и дальше двигаться самостоятельно? Как и раньше… А?

– Нет, Ломоносов. Уйти несложно, но когда мы вместе, мы – сила. А поодиночке нас быстро перещёлкают.

– Но пока же не перещелкали.

– А это, Ломоносов, называется везением – нам везло.

Бивуак снялся с места ранним утром, когда ещё только начало светать, и земля, и небо, и деревья имели один цвет – серый. Старший лейтенант, фамилия которого была Левенко, и походная дамочка его по имени Ася выкатились из шалаша наружу, Левенко содрал со входа плащ-палатку и гаркнул громко, как в довоенные времена:

– Па-адъём, славяне!

Поляна зашевелилась, заворочалась недовольно, забурчала, зашлёпала голодными ртами, люди заскребли пальцами в своих карманах, выискивая там последние крошки – надо было хотя бы чего-нибудь кинуть на язык, хоть самую малость, чтобы во рту появился вкус еды и тем самым обмануть самих себя, а что будет дальше – станет видно за ближайшим поворотом. Чердынцев с маленьким солдатом тоже поднялись.

Вчерашние надежды насчёт того, чтобы сшибить какого-нибудь штабного мотоциклиста, который с собою в коляске обязательно возит харчи, так и остались надеждами – удача отвернулась от красноармейцев, разведка, посланная старшим лейтенантом в село, вернулась ни с чем: в селе на постой определилась какая-то большая тыловая часть, народу толклось там много – мышь не проскользнёт, поэтому надо было рассчитывать только на собственные запасы, да на нагулянный ранее жирок.

Лейтенант, пересчитав количество бойцов, имевшихся у Левченко – всего было тридцать два человека, взбодрился: тридцать два человека – это сила, с таким количеством не то, чтобы воевать – даже наступать можно. Чердынцев надеялся, что он обязательно расшевелит старшего лейтенанта, обязательно заставит его сунуться в какое-нибудь боевое дело – не всё же им хорониться от немцев, да отступать, отступать, отступать – приходит время и наступления. Наконец-то!

Чердынцев ободренно подкинул автомат на плече. Он с маленьким бойцом замыкал цепочку, вместе с ними шёл ещё и третий – Бижоев с пулемётом на плече, втроём они прикрывали отход.

Старлей вёл отступающих грамотно – выставил боевое охранение, которое он называл разведкой – двух-трёх человек пускал вперёд, чтобы нечаянно не столкнуться с чем-нибудь непредвиденным, хвост так же прикрывал – а вдруг кто-нибудь сзади попытается навалиться?

К вечеру в разведку ушёл Бижоев, с ним ещё один человек – рязанский увалень в гимнастёрке, густо испачканной зелёными травяными пятнами, будто кто-то проволок этого человека по нескошенному лугу и вызеленил специально… Но никто увальня этого, – фамилии его Чердынцев не знал, – по земле не таскал, тот неряшлив был по природе своей и вызеленился сам.

А едкая травяная зелень, как известно, не отстирывается.

Через полчаса Бижоев вновь возник перед цепочкой людей, устало бредущей по лесной тропке, – вытаял, словно дух бестелесный, из ничего.

– Там, товарищ старший лейтенант, немцы, – доложил он.

На лице Левенко возникло что-то суматошное, беспокойное, он поднял руку, останавливая идущих людей.

– Много их?

– Двенадцать человек.

– Засада?

– Никак нет. Машину из канавы вытягивают. Залетели в канаву – теперь парятся. Предлагаю напасть.

– Ни в коем разе!

– Почему, товарищ старший лейтенант? Мы их перещёлкаем мигом, как кур.

– Ага. А потом к ним подойдёт подкрепление и перещёлкает нас.

Бижоев заволновался – суматоха возникла у него на лице такая же, как и у старшего лейтенанта, язык одеревенел, и Бижоев стал говорить с сильным акцентом:

– Пачему, тавариш камандыр?

Чердынцев находился рядом с Левенко, всё слышал и отметил невольно, что акцент Бижоева описанию не поддаётся, передать его невозможно, для этого, наверное, надо понять волнение бойца, а потом перевести его в слова.

– Почему, почему, – старший лейтенант не выдержал, повысил голос: – По кочану, да по кочерыжке!

– У нас же еды совершенно нет, товарищ командир. Хоть едой разживёмся.

– А ты откуда, Бижоев, знаешь, что у немцев есть еда?

– Так двенадцать же человек! – кавказский акцент Бижоева сделался ещё сильнее. – Они же должны что-то есть. Немцы голодными быть не любят.

– Это я знаю и без тебя. Пререкания отставить, Бижоев! В бой не ввязываться. Понятно?

Бижоев не ответил, лишь махнул рукой, пригнулся и, будто леший – этакий знаток здешнего леса, хорошо ведающий, где что у него спрятано, растворился среди деревьев. Только что был Бижоев и не стало его.

– Я тоже так умею, – глухо пробормотал откуда-то у лейтенанта из подмышки маленький солдат.

Цепочка двинулась дальше.

Чердынцев шёл и недоумевал: почему старший лейтенант уклоняется от стычки с немцами? И вообще, какие у него планы на дальнейшее? Вот ситуёвина… Чердынцев вновь вспомнил своего училищного старшину. Забавный был человек. Лейтенант усмехнулся грустно: отсюда, из этого леса, многое кажется забавным.

А лес становился гуще, опаснее, темнее, враждебнее. Цепочка двигалась медленно, словно бы ей что-то мешало идти. Левенко задержал шаг и очутился рядом с Чердынцевым.

– Ты, лейтенант, небось порицаешь меня за то, что я не ввязался в драку с немцами.

– Не имею права, – сухо ответил Чердынцев.

– И я не имею права губить людей, – стралей поддел ногой сухую деревяшку, та бодрой птицей взвилась вверх. – Немцы уже взяли Москву, война кончилась, наши отступили к Уралу. Ты знаешь, сколько топать до Урала?

– Знаю. До Урала далеко.

– Я тоже не дурак. Поэтому и не вижу смысла в боевых действиях.

Чердынцев промолчал, ничего не ответил старлею.

– Чего в молчанку играешь, лейтенант? – Левенко повысил голос. – Не согласен, что ли, со мною?

– Так точно, не согласен. Потому и молчу.

– А-а-а! – Левенко резко рубанул рукою воздух. – Хочешь сдохнуть под каким-нибудь кустом от немецкой пули – сдыхай. Это твоё дело. – Левенко ускоренным шагом обогнал несколько бойцов, пристроился к Асе.

Вон как всё обернулось. Чердынцев думал, что ему с Ломоносовым придётся отстаивать право на существование в этом отряде, принимать участие в соревновании, кто больше наколотит фрицев, а дело, оказывается, обстоит совсем не так. Лейтенант ощутил, что внутри у него возникло раздражение, готовое перерасти в некий злой всплеск, но он осадил себя – нельзя вылетать из своей тарелки. Не по-солдатски это.

Интересно, откуда старлей знает, что наши откатились к самому Уралу, какая сорока принесла это ему на своём хвосте? Чердынцев стиснул зубы.

К вечеру достигли большого старинного села, украшенного высокой церковной колокольней – самой церкви не было, взорвали, судя по всему, в начале тридцатых годов, когда богоборчество достигло своих ужасных высот, а колокольня осталась, стояла теперь среди хат, величественная, красивая и очень одинокая.

Старший лейтенант остановил бойцов, в бинокль обследовал село, покивал головой маленько – видно, остался доволен, – и сказал:

– Значит, так, товарищи… Мы с Асей пойдём в село за продуктами, заодно разведаем обстановку. Без нас никаких действий не предпринимать. Ждите, когда мы вернёмся. Понятно? – Он приосанился, поправил ремень на гимнастёрке, покрутил шеей в воротнике, освобождая кадык.

– Автомат с собой возьмите, товарищ командир, – предложил Бижоев.

– Мне он не нужен, – сухо отрезал Левенко, – с автоматом я всех кур в деревне перепугаю – разбегутся.

Старший лейтенант поправил на поясе кобуру с пистолетом, аккуратно обошёл гряду кустов, окаймлявшую опушку леса, взял Асю под руку и, будто на курортной прогулке, неспешно двинулся через небольшой зелёный лужок к деревенским домам.

Наступили томительные минуты, – ожидание всегда бывает томительным, может вывернуть наизнанку, до блевотины, – всех занимал один вопрос: удастся старлею добыть харчей или нет? Не нарвётся он на немцев?

Левенко появился через полчаса. Он нёс на руках тяжёлый хлебный каравай, под который был подстелен белый, с алыми, искусно вышитыми петухами рушник, на каравае стояла солонка, вид у старшего лейтенанта был важным, торжественным, будто его только что наградили орденом, рядом с ним шла Ася, размахивала белым полотенцем, как капитулянтским флагом, а позади них, подковою замыкая шествие, шли пятеро немцев с автоматами.

– Вот гад! – с тоскою выругался маленький солдат. – Он нас продал этим фрицам.

– Не только этим, – спокойно произнёс Чердынцев. – В деревне их раз в пятнадцать больше. Если все навалятся – нам не отбиться.

– Но пока их идёт пятеро, – вставил Ерёменко.

– Плюс старший лейтенант, – добавил маленький солдат.

– Товарищи, выходите! – звонко прокричал старлей. – Не бойтесь! Вас ждёт хороший стол – хлеб, варёная баранина, стопка водки и чай с пирогами, а после обеда – достойная служба. С завидной зарплатой. Выходите!

Чердынцев передёрнул затвор «шмайссера», покосился налево, посмотрел, как там, – левая сторона угрюмо молчала, никто не отозвался на призыв старлея, – покосился вправо. Правая сторона тоже не шевелилась, замерла угрюмо. Хотя нет, один солдат всё-таки поднялся, махнул рукой ответно:

– Мы здесь… Здесь!

В следующий миг он перепрыгнул через куст, за которым лежал, пошёл навстречу старшему лейтенанту. Снова обрадованно махнул рукой.

– Слушай мою команду, – негромко проговорил Чердынцев, задержал в себе дыхание – ему сейчас предстояло переступить некий внутренний барьер, раньше он стрелял по немцам, сейчас будет стрелять по своим, и он заранее страшился того, что ему предстояло совершить через несколько мгновений, но поступить иначе он не мог, более того – не имел права поступить по-иному. – По предателям Родины – огонь!

Голос его не дрогнул, как был ровным, каким-то чужим, – словно бы и не он подал команду, – таким ровным и остался.

Рядом с ним застрекотал автомат маленького солдата, чуть дальше – ещё один, похоже, это стрелял Ерёменко, затем ещё один – кажется, это был Бижоев. Молодцы, не растерялись ребята. Ведь тут голова может пойти кругом у кого угодно, даже у людей с очень крепкими нервами. Стрелять по человеку, который ещё двадцать минут назад был твоим командиром, не каждый сумеет.

Левенко остановился, приподнялся на цыпочках, в свете угасающего солнца блеснули его чистые белые зубы, он что-то выкрикнул, но в следующий миг в этом же крике и захлебнулся, выбросил перед собой обе руки, словно бы хотел удержать стрелявших, каравай с солонкой покатился под ноги, сзади на него навалился автоматчик, посечённый очередью Чердынцева, и старший лейтенант рухнул на землю.

Рядом с ним упал немец-автоматчик, задёргался в конвульсиях и через несколько секунд затих.

Стреляли более часто и густо, чем Чердынцев ожидал, всё-таки бойцы старлея послушались его, на ногах остались только Ася и один из автоматчиков. Стрелять в Асю не осмелился ни один человек, а в автоматчика просто не попали, вот он сейчас и поливал из своего «шмайссера» кусты, густо поливал, гад, старался… Правда, и его стараниям через несколько секунд пришёл конец – ловкая боковая очередь выбила у него из рук автомат, немец запрокинулся назад и плашмя упал на спину.

Стоять осталась только Ася с дурацким белым полотенцем в руке – ни одна пуля не зацепила её. Солдат, который обрадованно шагнул навстречу старлею – соблазнился обедом со стопкой водки, – тоже лежал на земле, неловко, с вывертом, подмяв телом обе руки.

Стрельба стихла – ни одного щелчка, лишь яростный звон в ушах. Ася стояла бледная, будто вымороженная изнутри.

– Забрать у немцев автоматы, – скомандовал Чердынцев. – Они нам ещё пригодятся. Хлеб тоже возьмите… И – за мной! Уходим отсюда! – Поднялся первым, проследил, как у убитых забирали «шмайссеры», с поясов сдирали патронные сумки, а один из бойцов ловко подхватил каравай, который нёс Левенко, и повторил команду: – За мной!

Отряд бегом устремился в лес. Уже находясь в глубине, в чаще, услышали, что в селе поднялась суматоха, начала раздаваться частая автоматная пальба.

На бегу к Чердынцеву прибился Бижоев, задышал часто – ему не хватало воздуха:

– Товарищ командир, а бабу эту, Асю, мы напрасно оставили в живых.

– Всё сделано правильно, Бижоев. Мы с бабами не воюем. Даже с предательницами.

– Заложит она нас, товарищ командир! – Бижоев от досады даже крякнул.

– Ну и что? В лесу немцы нас не найдут, могут перехватить только где-нибудь на дороге.

– Самолёт вызовут, те нас разбомбят.

– И самолёты нас в лесу хрен отыщут. А что касается дороги, Бижоев, то мы сами на неё выйдем.

На душе у Чердынцева было тяжело – даже день из солнечного, светлого, превратился в серый, насморочный, будто накрыли его какой-то плесенью. Одно дело – стрелять по врагам и совсем другое – по своим. Лейтенант не подозревал, что это так трудно.

Конечно, немцы могут пустить по их следам какую-нибудь специально вышколенную группу с собаками, но они теперь любой группе могут дать бой, поскольку они – сила. Чердынцев теперь боя не боялся.

За месяц они совершили шестнадцать нападений на немцев, два из них крупные – миновали дорогу и забрасывали машины гранатами, остальные стычки были мелкими, обыденными – ничего выдающегося, словом, такие стычки в оперативные сводки не попадают.

У немцев забирали документы, боеприпасы, провиант. Технику вражескую, если она оставалась целой, обливали бензином и сжигали.

За июлем миновал август, за августом наступил сентябрь. Всё, как и положено, у природы ни пустот, ни перемены мест слагаемых не бывает, всё идёт своим, заранее расписанным порядком, исполнению которого ни войны, ни разные глобальные несчастья – не помеха.

Иногда группе лейтенанта Чердынцева, которая пополнилась ещё несколькими людьми (в ней насчитывалось более сорока человек), казалось, что фронт находится совсем уже недалеко, уже слышны канонады, осталось только одолеть окопы с одной стороны фронта и окопы с другой, и они очутятся у своих, но это было не так: фронт усталым людям только блазнился – не было его. Вернее, он был, но – далеко. И идти до него было ещё и идти…

За сентябрём наступил октябрь.

Октябрь, – особенно вторая половина его, в тех местах, где шла группа Чердынцева, выдался холодным. Все предвещало, что зима будет тоже холодной, птицы станут валиться на землю на лету.

Ночью не только окостеневшая, сохлая трава делалась белой от инея и жёсткого крупитчатого снега, сваливающего с небес, но и деревья, и ветки их, и даже толстые стволы, с которых любая твёрдая крупка стекает, как вода, не задерживаясь, – леса становились белыми, сказочно красивыми и очень холодными.

В душе делалось морозно от этих сказочных видов.

Группа Чердынцева продолжала двигаться на восток. Усталые люди за последнее время здорово изменились, потяжелели лицами, стали неразговорчивыми, но держались плотно, без раздумий ввязывались в бой, не боялись пуль и старались драться с толком. Чердынцев заметил также, что и сам он сделался другим, раньше таким не был – жёстким, беспощадным, холодным. Даже прошлое не вставало перед ним так часто, как вставало раньше. Раньше он и дня прожить не мог, не подумав о матери, не вспомнив Наденьку Шилову или отца, а сейчас это сделалось обычным порядком вещей: и дом забывался, и шумный отец с его командной речью и внушительной породистой фигурой, и мама, только Наденькин светлый образ возникал иногда перед ним ненадолго, вызывал щемяще сладкие воспоминания, а потом исчезал, оставляя в душе неясную тоску, желание повидаться с этой красивой девушкой, но желание было нереальным, и Чердынцев, понимая это, старался переключить мысли на что-нибудь другое.

Под одним разбитым снарядами хутором они подорвали немецкий вездеход с гусеницами вместо задних колёс – поставили мину на «авось», не рассчитывая на успех – скорее сделали это для подстраховки, поскольку собирались на хуторе отдохнуть и устроить небольшую постирушку, вездеход на эту мину и налетел. Налетел крепко – одно из передних колёс сорвалось с оси и унеслось по воздуху от места подрыва метров на двадцать пять, второе, отрубленное, укатилось так далеко, что его и не нашли.

Убитых немцев, находившихся в вездеходе, оттащили в придорожную канаву, оружие и еду забрали… Маленький солдат долго стоял у подбитого вездехода, вдыхал печёный дух гари и задумчиво ковырял пальцами гусеницу вездехода.

– Ты чего, Ломоносов? – поинтересовался лейтенант. – Не случилось ли что?

– Нет, не случилось. Погляньте-ка, из чего немцы начали делать стальные гусеницы? – он вновь ковырнул пальцем один из траков. – Из первосортной резины.

– Думаю, что в резину эту они кое-что добавляют, – лейтенант так же, как и Ломоносов, поддел заусенец на новеньком, чёрном, ещё не стершемся траке, вставленном в общую цепь гусеницы, трак был жёсткий, тяжёлый, совсем не резиновый. – Чугун, например, – добавил лейтенант.

– Головы, – уважительно произнес Ломоносов. – Шурупят.

– Не хвали врага, – предупредил лейтенант, – так и до беды недалеко.

– А кто нас услышит? Особый отдел? Так его тут нету.

– У особого отдела, Ваня, и уши большие – побольше репродукторов будут, и руки длинные.

К ним приблизился Ерёменко, деликатно похмыкал в кулак.

– Ну, чего у тебя, докладывай.

– Да вот, странная штука… В ранце у убитого фрица старую русскую книжку нашёл. Ещё дореволюционную, с ятями.

– Ну-ка, ну-ка, – лейтенант протянул руку к книжке, которую мял в пальцах Ерёменко.

Это было дешёвое издание, отпечатанное на грубой желтоватой бумаге – правила поведения гимназиста. Как, зачем, почему, при каких обстоятельствах книжка эта попала в немецкий «сидор», для чего – вот интересный вопрос. Что хотел сделать с нею почивший в бозе фриц?

Старый шрифт, наполовину стершийся, зачитанный, с ятями и «феодорами», с мудрёными завитушками, обрамлявшими заглавные буквы. Занятное издание. Лейтенант вслух прочитал название книжки.

– «Наставление для учеников гимназий, прогимназий и реальных училищ Москвы». Отпечатана аж… в тысяча девятьсот девятнадцатом году. – Чердынцев перелистал несколько страничек. – «До окончания уроков ученик может уйти из учебного заведения лишь с разрешения директора или инспектора», – лейтенант невольно фыркнул: всё, как и в нынешние времена, ничего не изменилось… Хотя нет, изменилось. – «На другой день после сего должна быть от родителей записка о времени, когда уволенный до окончания занятий ученик прибыл домой».

Этого в пору чердынцевского школярства уже не было – записки не требовались. Лейтенант перелистал ещё несколько страничек.

– «Накидывать на плечи верхнее платье, не одевая в рукава, не разрешается», – Чердынцев замер на мгновение, словно бы не верил тому, что прочитал в этой, не самой умной книжке, потом тряхнул головой. – Ерунда какая-то, бред сивой кобылы… Только зачем этот бред немцам понадобился?

– И я о том же думаю, товарищ лейтенант.

– «Посещение театра дозволяется всякий раз по особому разрешению училищного начальства. Письменное разрешение, выданное для посещения театра и других зрелищ, ученик обязан иметь при себе». – Чердынцев захлопнул книжку. – Скорее всего, один из убитых фрицев был русским, из белогвардейцев. Учился в Москве. Потом попал в Белое движение. Бежал, осел в Германии. А сейчас Гитлер забрал его к себе в армию. А это, – Чердынцев тряхнул в руке книжку, страницы рассыпались с тихим готовым шуршанием, – ностальгическое.

Отдохнуть на безымянном хуторе не удалось, группа Чердынцева двинулась дальше. Цель перед ней стояла прежняя – догнать своих.

Через полчаса около подорванного вездехода остановился немецкий броневик, украшенный крупным бело-чёрным крестом, следом – две грузовые машины.

Это была команда так называемого свободного поиска: немцев в округе начали беспокоить партизаны, совершавшие быстрые налёты – они появлялись стремительно, возникая будто бы из воздуха, из ничего, и также стремительно исчезали, попытки отыскать их никаких результатов не давали, поэтому начальник местного СД – службы безопасности, договорившись с квартировавшим в районе полевым охранным батальоном (без армейской поддержки серьёзное прочёсывание организовать было невозможно), создал три моторизованных летучих группы… Цель у групп была одна – найти партизан.

Руководивший командой обер-лейтенант, выпрыгнув из броневика, приказал:

– Выпускайте собак!

Команде были приданы три собаки, рослые широкогрудые овчарки, через несколько минут они взяли след. Обер-лейтенант втянул длинным носом едкий запах гари и произнёс довольным тоном:

– Запах свеженький… Значит, партизаны ушли отсюда совсем недавно, – он хлопнул ладонью о ладонь, звук получился звонкий, руки у него были затянуты в тонкие кожаные перчатки, – пошевелил пальцами, будто щупальцами. – Тут-то мы их и накроем. – Прислушался к лаю, доносившемуся из леса, и повторил: – Тут-то мы их и накроем…

Первым лай собак услышал маленький солдат; задерживая в себе дыхание, он сделал стойку, словно лесной зверь и, подождав, когда рядом с ним поравняется Чердынцев, сообщил ему об этом.

– Похоже, за нами гонятся, – сказал он.

Чердынцев остановился, прижал локоть к животу – будто под грудь руку подложил, только так можно было утишить бой сердца, послушал пространство. На лице его ничего не отразилось.

– Раз гонятся – дадим бой, – спокойно проговорил он. – Патронов и гранат у нас для этого хватит… А пока, Иван, вперёд и только вперёд. Попробуем оторваться.

Отряд лейтенанта уходил всё дальше и дальше в лес. Собачий лай поначалу стих, сделался глухим и далёким, но потом неожиданно усилился и очень быстро приблизился: то ли у немцев имелся проводник, знающий, где и как можно сокращать расстояния, то ли произошло ещё что-то. Чердынцев, услышав лай овчарок, подогнал людей:

– Быстрее, быстрее, не отставайте.

Понятно стало, как божий день, что немцы в конце концов их догонят, схватки не избежать, поэтому сейчас главное – выбрать выгодную позицию для боя. Но лес есть лес, в нём всё одинаковое, и выгода может быть только в одном – во внезапности, в первом выстреле.

Группа выдыхалась, лейтенант видел это – люди слабели на глазах, корчились, разрывая себе лёгкие мучительным кашлем, спотыкались, падали, но тут же поднимались и бежали дальше, стремясь уйти от назойливого собачьего лая.

– Вперёд, не отставать! – подгонял их Чердынцев.

Собачий лай вновь ослабел, удалился, и лейтенант подумал: не к добру это, пройдёт несколько минут и лай окончится где-нибудь совсем рядом, гораздо ближе, чем в прошлый раз; так оно и вышло – одышливое рявканье овчарок начало раздаваться едва ли не в сотне метров от группы.

– Вперёд, вперёд! – продолжал подгонять людей Чердынцев, сердце у него сжималось от боли – неужели не попадётся место, где они смогли бы занять круговую оборону?

А лай овчарок раздавался уже совсем рядом.

– Не отставать!

Холодный воздух раздирал Чердынцеву грудь, слюна во рту скатилась в липкий, противно-сладкий комок, дышать было нечем.

Под ногами хрустел мелкий обледенелый снег, с громким треском ломалась окостеневшая до железной жёсткости трава, в некоторых местах снега не было вовсе, бежать там было легче. Наконец-то стволы деревьев начали полого уходить вверх. Вот оно, место, где можно дать бой!

Лесная макушка, обрамлённая деревьями – соснами и елями, была гола, как лысина Карабаса-Барабаса, более того – она была украшена глубоким рвом – на лысине ещё летом неведомые бойцы вырыли длинный окоп, – похоже, прикрывали проход своих к реке. А река текла внизу, под лесом, хорошо видная с крутого берега – чёрная, припыленная лёгким паром, извилистая.

Вовремя подвернулась отряду лесная макушка эта, вовремя. Подарок судьбы, не иначе, кто-то из отряда Чердынцева крепко молился за это.

Лейтенант спрыгнул в заснеженный, забитый палой листвой и снегом ров, скомандовал:

– Рассредоточиться по всей длине рва, приготовиться к бою! Стрелять только по моей команде!

Бойцы тяжело, кто кубарем, кто грузным усталым мешком, одышливо вскрикивая, сопя, попадали в ров. Это была настоящая траншея, глубокий окоп с выдвинутыми вперёд гнёздами пулемётчиков и ходами сообщения.

– К бою! – лейтенант сбросил с руки нитяную рыжую перчатку – нашёл в ранце у убитого унтера, подышал на пальцы. – Рассредоточиться по окопу!

Лай собак сделался ещё громче, он подогнал тех, кто совсем не имел сил, чтобы подняться со дна окопа… Поднялись все, никто не остался успокаивать дыхание, лёжа на палой листве. Чердынцев ощутил, как в нём возникло что-то благодарное к этим людям: он зависел от них, они зависели от него, всё было взаимосвязано. Он ещё раз подышал на пальцы и натянул перчатку на руку.

Немцы вынеслись на макушку внезапно – хоть и ожидали их бойцы Чердынцева, а всё равно появление их было неожиданным: вначале выскочили три злобно рычащие овчарки с туго натянутыми ременными поводками, за ними – сытые солдаты в коротких шинельках и низеньких, с широкими раструбами, сапогах. Овчарки потянули своих хозяев прямо к траншее.

Когда до траншеи оставалось метров пятнадцать, Чердынцев скомандовал негромкий спокойным голосом:

– Огонь!

Голос прозвучал едва слышно, но его услышали все. Громыхнул винтовочный залп, следом зачастили автоматы.

Одна собака ткнулась головой в снег и больше не шевельнулась – очередь прошила её насквозь, вторая, взвизгнув, подпрыгнула и проехалась всем телом по мелкой белой пороше, соскребая её до земли, третья упала на брюхо и, скуля, взлаивая убито, поползла в сторону, что было силы натягивая повод и выкручивая голову из ошейника.

Несколько немцев легли на землю вместе с собаками, задние же, не попавшие под пули, проворно скатывались с лесного взлобка вниз.

Сделалось тихо. Было слышно, как внизу, около чёрной дымящейся реки возбуждённо кричат вороны: всякая стрельба означала для них, что будет пожива. Чердынцев вновь стянул с правой руки перчатку, сделал это зубами, подышал на пальцы: что-то уж очень они мёрзли.

– Бижоев! Ерёменко! – громко позвал лейтенант.

Пригибаясь, толкая бойцов, в некоторых местах едва не вываливаясь из траншеи – так она оказалась забита, – к нему приблизились вызванные.

– Сейчас немцы полезут снова, – сказал лейтенант, – попытаются обойти нас. Отправляйтесь на фланги, держите их. Ты, Бижоев, левый, а ты, Ерёменко, правый.

Бижоев молча козырнул, Ерёменко сделал то же самое и, хрустя снегом, мороженой листвой, бойцы поспешили занять точки на флангах. Со стороны реки немцы, конечно, вряд ли полезут – не дело, а вот с флангов надавить могут.

Долго ждать себя гитлеровцы не заставили – минут через пять снова по-сорочьи застрекотали автоматы, из-за деревьев выскочили несколько человек и короткими перебежками, падая и поднимаясь, побежали к окопу. Окоп молчал, и это молчание подбодрило немцев, они неожиданно дружно, горласто, начали что-то орать, и тогда Чердынцев махнул рукой, подавая команду.

Грохнул дружный залп. Голая плешина, подступавшая к траншее, мигом опустела. Лишь несколько человек остались подёргиваться на жёстком, окрашенном кровью снегу, да ещё один фриц пытался уползти с этого страшного места в лес.

Обер-лейтенант, оставшийся на дороге, попытался тем временем действовать, дал две красные ракеты – сигнал, что просит помощи, потом сигнал повторил – рассчитывал, что ракеты увидят в ближайшем селе, где есть комендатура, но те ракеты не увидели, и тогда он послал в село Стебеньково – на карте обер-лейтенант с трудом прочитал мудрёное русское название, – грузовик с водителем, рассчитывая, что взвод, стоявший в селе, на этом же грузовике и приедет на подмогу.

Стрельба, то возникавшая в лесу, то стихавшая, вызывала у него беспокойство: что-то там происходило не так, не по сценарию. Обер-лейтенант посмотрел на часы. Был уже вечер, хотя темнота ещё не сделалась по-вечернему густой, таинственной, не наполнилась колдовским мраком, от которого всякой живой душе делается не по себе.

А той порой остатки группы обер-лейтенанта предприняли третью атаку на окоп, занятый бойцами Чердынцева. Среди бойцов было двое убитых – молчаливый артиллерист с седыми висками по фамилии Селиванов – колхозник из-под Красноярска и полный неповоротливый студент медицинского института из Москвы Ребиндер, занимавшийся «зравоохранением» отряда – он и врачом после ухода Аси был, и санитаром, и костоправом, и, если понадобится, мог быть даже повивальной бабкой, – кем угодно, словом; этому доброму близорукому человеку с застенчивой улыбкой пуля угодила прямо в голову. Селиванову автоматная пуля тоже попала в голову, в висок. В общем, потери были, но не такие, как у немцев.

Оба убитых, и Ребиндер, и Селиванов, лежали сейчас в пулемётном выносном окопчике, голова к голове, вытянувшись во весь рост.

Немцы открыли стрельбу издали – пули с неприятным звуком вспарывали пространство, всаживались в стволы деревьев, сшибали с веток снег, с красным горячим посверком уносились за реку – многие из бойцов впервые видели работу трассирующих зарядов, восхищённо цецекали губами:

– Красиво, однако!

На этот раз подпускать близко немцев не стали – ударили по ним залпом, когда на противоположной стороне лесной поляны зашевелились неясные тени, они то возникали в сером плотном воздухе, то исчезали. Чердынцев протёр перчатками глаза, помял пальцами переносицу – «наладил» зрение, – и скомандовал негромко:

– Пли!

Тени откатились к краю лысины и свалились за неё, так и не достигнув траншеи. В лесу было много пасмурнее, темнее, чем на дороге.

Обер-лейтенант, в нервном напряжении искуривший полпачки французских сигарет – прислал приятель по старой службе в полку, находящийся сейчас в Париже, – наконец-то увидел грузовой автомобиль с высоким горбатым верхом, торопливо катившийся по лесной дороге и по торопливости этой поняв, что машина идёт не пустая, с подмогой, обрадованно потёр руки: сейчас они сломают шею партизанской банде, точно сломают! Не будут больше бородатые, пропахшие едким дымом, потом, мочой, в изожжённой одежде мужики нападать на немецкие автомобили и мотоциклы… Всё, пришёл им конец!

Обер-лейтенант сам устремился с приехавшими солдатами в лес, на звук стрельбы, сделавшейся в сумерках глухой и вялой. Из кобуры он вытащил тяжёлый убойный «парабеллум», взмахнул им воинственно. Пистолет приятно оттягивал ему руку.

В мыслях обер-лейтенант видел себя не только победителем, но и уже прокручивал в мундире дырку для Железного креста. Это будет славная награда!

На подходе к покрытой хрустящей коркой лысине обер-лейтенант увидел несколько солдат, трусливо жмущихся к земле. Он ткнул одного из них сапогом.

– А ну, поднимайся, обгадившаяся от страха свинья!

Солдат промычал снизу что-то невнятное.

Обер-лейтенант пнул сапогом другого:

– Поднимайся! Вот трусливые боровы! В атаку, подлые ничтожества! Мы сейчас сметём этих русских, утопим в реке, как дохлых котов!

В траншее были слышны резкие, какие-то галочьи выкрики обер-лейтенанта – ну словно бы он сам у себя из горла выдёргивал несколько застрявших рыбьих костей. Чердынцев попытался разобрать, что же там втолковывает говорливый гитлеровец своим соотечественникам, но не смог: и голос был слышен, и звуки отдельные, буквы можно было разобрать, но не более того.

Лейтенант до боли смежил усталые веки, потом разлепил их, вытащил из «шмайссера» старый рожок, вставил новый. Подумал неверяще: «Неужели опять полезут, не посмотрят, что стало уже темно, как у верблюда в заднице? – Поморщился, будто от пронзительного зубного нытья, поставил автомат на боевой взвод. – Всякое может быть…»

В эту минуту из-за края лесной плешины показался размахивающий «парабеллумом» обер-лейтенант, попал в полосу светлого мерцания, пролившегося из-за облаков. Чердынцев поддел его автоматной мушкой и нажал на спусковой крючок.

Пистолет вылетел из руки обер-лейтенанта, шлёпнулся в снег, а сам горластый немец ткнулся лицом в мёрзлый сосновый комель. Фуражка с нарядной серебряной кокардой слетела у него с головы и проворно, от греха подальше, ускакала вниз, под взгорок.

Автоматная очередь, которую дал Чердынцев, была единственной, больше из траншеи не прозвучало ни одного выстрела.

Потеряв командира, немцы на траншею больше не лезли, затаились по ту сторону бугра, а некоторое время спустя перекрыли отход группе Чердынцева вдоль берега – вначале с одной стороны, потом с другой. Чердынцев это понял, послал бойцов проверить, точно ли оба отхода перекрыты?

Можно, конечно, уйти и по отвесному склону вниз, к реке, но если спускаться с крутого берега, то как пить дать, потеряешь половину бойцов, – лейтенант перевалился через край траншеи, подполз к срезу берега и заглянул вниз. Ему показалось, что он заглянул в саму ночь – ни реки, ни обледенелого припая, ни светлой заснеженной кромки не было видно, только клубящаяся, будто бы уводящая в преисподнюю чернота.

Нет, спуститься не удастся – народ переломает себе ноги. И оставаться здесь нельзя – к рассвету немцы могут подтянуть ещё силы, и тогда будет совсем худо.

Первым из разведки приполз боец, проверявший правый фланг. Это был всё тот же неугомонный Ерёменко – он мог не спать, не есть, мог сутками держаться на ногах и при этом чувствовать себя довольно сносно, – да и на правом фланге он был на усилении, знал, что там делается…

– Бесполезно, – отдышавшись, мотнул он головой, – немцы! Лежат вповалку на подстилках и сигаретки курят – только красные огоньки светятся.

– Много их?

– Человек двенадцать. Пулемёт подтащили. Устроились, говорю, по-барски…

Левый фланг также был перекрыт – там тоже находились немцы: обосновались под деревьями и тоже установили пулемёт.

– Будем прорываться, – решил Чердынцев. – Времени на отдых, на подготовку – двадцать минут.

Он откинулся на стенку траншеи, глянул вверх. Небо было мутным, серовато-чёрным, плотным, лишь в двух местах сквозь прогалы проглядывали слабые звёздочки, они то мерцали едва приметно, то исчезали. Но это была жизнь – та самая жизнь, которой ничто не угрожало, и которой лейтенант сейчас завидовал. Вспомнился отец. Как он там? Всё по-прежнему на Дальнем Востоке или переместился сюда, на запад, и дерётся с немцами?

Скорее всего, он продолжает пребывать на Дальнем Востоке, там ведь японцы находятся – очень опасные ребята… Чердынцев неожиданно ощутил, что ему сделалось трудно дышать. Тоска. Тоска по родителям, по былому, по Наденьке Шиловой.


Говорят, что тоска – свойство характера, присуще только русским, больше никому в мире, ни одному народу. Наверное, это так – авторитетам надо верить, – что же касается самого лейтенанта, то он совсем не знает людей, живущих за границей. Закордонный люд для него – всё равно, что инопланетяне, совершенно неведом. Впрочем, нельзя сказать, что лейтенант знает людей, находящихся рядом с ним.

Разве можно было определить по внешнему облику старлея, у которого он перехватил эту группу… – уже и фамилию этого человека забыл, слишком стремительно она стёрлась из памяти, – что тот окажется предателем?

А старший лейтенант оказался предателем.

Просветы, сквозь которые были видны тусклые звёзды, затянулись, – всё исчезло. Вместе с ними исчезли и всякие воспоминания. Воспоминания только расхолаживают человека, делают его уязвимым. Чердынцев оттолкнулся от стенки траншеи, посмотрел на часы. Пора.

Посмотрел на бойцов, находящихся в окопе. Большинство из них, как и он, полулежали, привалившись спинами к мёрзлой полуобвалившейся стенке, дремали. Ему сделалось жалко этих людей – минут через пятнадцать часть из них будет лежать на земле и никогда уже не поднимется.

А прорываться надо. Совершать бросок через открытую плешку, забитую немецкими трупами, бессмысленно – всех посекут очередями, как они сами посекли гитлеровцев, из этого котелка нужно уходить только по кромке берега… Только куда лучше уходить, влево или вправо? Чердынцев вновь посмотрел на небо – появились там прогалы или нет? – он словно бы хотел получить подсказку, но просить подсказки было не у кого, – небо было плотным, глухим, тёмным, ни одного светлого пятнышка.

– Бижоев! Ерёменко! – негромко позвал лейтенант.

Окоп зашевелился, от одного бойца к другому пополз шёпот:

– Бижоева, Ерёменко – к командиру!

Через несколько минут оба вызываемых оказались около лейтенанта.

– Кликали, товарищ командир? – свистящим шёпотом спросил Ерёменко.

Чердынцев отцепил от пояса две гранаты, положил их перед бойцами.

– Вот вам карманная артиллерия, – проговорил он негромко. – Прорываться будем на левом фланге. Попробуйте подползти к пулемёту и уничтожить его.

– Сделаем, – глухо проговорил Бижоев, – не сомневайтесь. – Он подцепил пальцами одну гранату, подкинул её в руке. – Сделаем.

– Взрывы гранат будут для нас сигналом, – сказал лейтенант, – мы сразу пойдём на прорыв.

Ерёменко молча кивнул, подхватил вторую гранату и уполз в темноту. Лейтенант двинулся следом. Чердынцев двигался от бойца к бойцу и повторял едва слышным шёпотом:

– Приготовиться к прорыву! Приготовиться к прорыву!

Он достиг торца траншеи, когда в темноте полыхнул неярко, плоско взрыв, за ним, почти в унисон, прогремел второй.

– За мной! – скомандовал Чердынцев, выпрыгивая из траншеи, увидел, что впереди, в глухом пространстве заплясал рыжий огонёк, полоснул из «шмайссера» по этому огоньку, перекрестил его своими выстрелами, и огонёк угас.

Откуда-то сбоку на него налетел немец в громыхающей, будто сшитой из железа накидке, Чердынцев среагировал вовремя, на ходу пригнулся, подцепил немца собственной спиной и перекинул его через себя. О твёрдую мёрзлую землю немец приложился всем телом, крепко ударился, внутри у него даже что-то сыро вякнуло – так когда-то в деревнях наказывали конокрадов, били всем телом о землю, и у тех от ударов отрывались лёгкие и селезёнка. Следом на лейтенанта налетел ещё один немец, тяжёлый, как бык, пропахший потом, – Чердынцев ударил его снизу автоматом, концом ствола в шею, словно штыком, услышал противный хруст и, не останавливаясь, понёсся дальше.

Сзади раздавались вскрики, сопение, одинокие выстрелы, топот ног, глухие удары, потом всё это неожиданно удалилось, сделалось едва слышимым, и Чердынцев понял – они прорвались.

В темноте лейтенант натыкался на стволы деревьев, по-кошачьи ловко отпрыгивал от них, на собственных ногах, будто на лыжах, съехал в заснеженную светлую ложбину и остановился. В спину ему больно ткнулся кто-то, также остановился.

Это был Ломоносов.

– Кажись, прорвались, товарищ лейтенант…

Рывок был внезапным, сильным, потому в оцеплении немцев и образовалась такая хорошая дырка, да и не прорваться им было нельзя.

– Надо проверить, сколько нас осталось, – покашляв в рукав шинели, произнёс лейтенант.

Шинель он себе добыл хорошую, командирскую, с кавалерийскими петлицами, украшенными скрещёнными клинками, – чуть великовата она оказалась, но это было ничего, это было даже хорошо, в холод можно будет натянуть на себя какую-нибудь душегрейку, а сверху одеть шинель. Взял он её в разбитой нашей машине – с воздуха грузовик накрыл «мессер», – валялась в кузове, свёрнутая в скатку, сырая, пахнущая дымом. Откуда взялась наша военная полуторка в немецком тылу – непонятно. Видимо, такие же, как и они, бедолаги, отступали, пробирались к своим и решили по пути подъехать. Скорее всего, это было так. А там – кто знает…

Лейтенант пересчитал всех, кто вырвался из ловушки. Не хватало девяти человек. То ли погибли, то ли откололись и ушли в сторону.

Судя по всему, всё-таки погибли: схватка была яростной, и погибло бы ещё больше, если б Бижоеву и Ерёменко не удалось так близко подползти к пулемётному гнезду: их гранаты превратили сам пулемёт в груду лома, а стрелков вмесили в снег. Молодцы ребята! Живы они или нет?

Лейтенант пробежался взглядом по тёмным усталым фигурам, засёк Бижоева и облегчённо вздохнул – уцелел мюрид, это хорошо… А где Ерёменко? И Ерёменко был цел. Ёжился на холоде, совсем неприметный среди хлопцев.

Чердынцев протиснулся к нему, пожал руку:

– Спасибо тебе, Ерёменко… И тебе, Бижоев, спасибо, – он пожал руку низкорослому крепкому кавказцу. – Если бы не вы, нам пришлось бы туго, – развернулся на одной ноге и скомандовал: – Вперёд!

Группа устремилась за лейтенантом и через несколько мгновений растворилась в плотной мгле. Слышно было только, как под ногами похрустывает молодой ломкий снег, да ветер бормочет что-то в сосновых макушках.

Минут через двадцать, впереди, в лесу, в воздух взмыли две ракеты, одна за другой – красная и зелёная… Это был сигнал. Явно немцы подавали кому-нибудь из своих. Не засада ли впереди? Чердынцев остановил группу, привычно откашлялся в рукав шинели.

– Иван, – попросил он маленького солдата, – проверь спуск к реке. Как тут, круто или всё-таки терпимо? Не нравятся мне эти ракеты.

Ломоносов исчез в темноте. Вернулся быстро.

– Не пройдём, товарищ лейтенант, – сказал он, – и ноги себе переломаем, и головы свернём.

– Жаль, – обволокся лёгким облачком пара Чердынцев и закашлялся (подцепил, похоже, простуду). – Надо искать место для спуска к реке.

Лейтенант понимал: здешний лес слишком жидкий, в нём не спрятаться, следы группа оставляет очень чёткие, по ним легко найти красноармейцев, легко окружить и уничтожить их – надо обязательно уходить на ту сторону реки. Там и лес другой, и глухих мест больше.

Нужно найти и переправу через реку – не лезть же в такую стынь в холодную чёрную воду. В реке можно остаться навсегда.

Мост, пара лодок, плот – что угодно, словом, для переправы всё сойдёт, но до рассвета надо обязательно переправиться на тот берег и исчезнуть. Наверняка есть такие места, где и лёд уже образовался, – с тихим течением, омуты и заводи, – тогда можно будет переправиться по льду.

Чердынцев глянул на часы – было одиннадцать вечера. Хотя по состоянию природы, по гибельной тьме, которая затопила всё вокруг, сделала пространство неподвижным, мёртвым, можно было смело считать, что стоит уже глубокая ночь. До семи утра ещё есть время. Может быть, даже до восьми – сейчас светает поздно. Если же группа не переправится на ту сторону, не растворится в тамошнем лесе, то дело будет швах: на неё накинут сетку и затянут горловину. Немцы это делают умело.

В небо опять взвились две ракеты, красная и зелёная, вызвали ощущение тревоги, какого-то секущего холода – всё походило на то, что немцы либо готовят им ловушку, либо подтягивают силы.

Группа продолжала неторопливо двигаться краем реки.

Запас времени у Чердынцева имелся. Правда, очень небольшой, израсходовать его можно быстро. Спуск к реке, к воде – это четверть дела, три четверти – переправа. Как переправляться, на чём, в каком месте – вопрос большой головной боли, но решать его надо. Чердынцев на ходу глянул в небо, увидел чистый, освобождённый от наволочки кусок, в котором неясно помаргивали съёжившиеся от холода звезды.

Далёкие застывшие звёзды эти взбодрили Чердынцева, он словно бы разглядел в них некий потайной знак, подаваемый свыше – всё, мол, будет хорошо. Лейтенант улыбнулся и поморщился от боли – от улыбки треснули сухие помороженные губы. Подцепил пальцем струйку крови, пролившуюся на подбородок. Это ничего-о… До свадьбы заживёт.

Удобный спуск к реке нашли в полутора километрах от этого места, – засады так и не было, несмотря на тревожные предположения, – а часа в два ночи отыскали и удобный участок для переправы – между двумя берегами светлело ровное ледяное поле.

Лёд был, конечно, ещё слабоват, – опытный северянин Ломоносов легко прорубил его топором, но если подложить под себя жерди, которые маленький солдат звал на свой лад вагами, то переползти можно. Чердынцев спросил напористым тоном, – сделал это специально:

– Сумеем на жердях переправиться на тот берег или нет? А?

Ломоносов оценивающе вгляделся в ночное пространство. Ответил твёрдо:

– Сумеем.

– Всё, рубим жерди, – приказал Чердынцев, – на каждого три штуки.

Нарубить жердей, по которым, как по рельсам, можно было переправиться на ту строну, было делом нехитрым, главное было при переправе не провалиться под лёд. Ушедший в воду, промокший человек был обречён: как минимум его ожидало воспаление лёгких, а следом могло быть и самое худшее.

Чердынцев и ваги рубил вместе со всеми, и переправлялся вместе со всеми.

Одолевали ледовое поле по одному. Лейтенант полз по следу, проложенному переправившимся ранее бойцом, с замиранием дыхания слушал, как под ним тонко и очень опасно потрескивает лёд, прогибается, будто живой, дышит, ожидал, что непрочная ледяная кольчужка вот-вот проломится, останавливался на несколько мгновений, переводил дух и рывками двигался дальше.

Из-подо льда на него дышали чёрным холодом вечность и одновременно сама преисподняя, по шее и по спине ползли неприятные мурашики, цеплялись когтистыми лапками за кожу, кололись, вызывали непонятный страх. Чердынцев, подцепив под ремень «шмайссер», перекидывал его метра на три вперёд, потом, перевалившись на один бок, передвигал две слеги, перебирался на них, подтягивал к себе третью слегу (Ерёменко называл их слегами, Ломоносов – вагами, хотя это были, по мнению лейтенанта, обычные жерди), – так и двигался.

Руки в нитяных перчатках замерзали настолько, что пальцы перестали ощущаться, – они были будто бы чужие, ничего не чувствовали, ни боли, ни холода, ни внутренней костной рези, которая бывает хуже боли, – будто бы грабли эти культяпистые были отрублены у какого-то криволапого неумехи. Но было не до рук, согревать их некогда, надо было двигаться дальше…

Движения у лейтенанта сделались механическими, ровно бы раз и навсегда заученными, он действовал, как некий механизм, нацеленный на противоположный берег, других целей для него не существовало, – пробиться туда во что бы ни стало, подняться на ноги и выпрямиться в рост, – дышал часто, хрипло и временами ему казалось, что только дыхание и свидетельствует о том, что он жив…

За спиной, на берегу, который они покидали, совсем недалеко в чёрное мутное небо опять взвились две ракеты, зелёная и красная, вновь наполнили душу неясной тревогой – что бы значили эти ракеты? То, что немцы поутру пустят за ними новых собак? Пусть пускают.

Если в начале войны, где-нибудь двадцать второго или двадцать третьего июня, Чердынцев боялся смерти, то сейчас не боялся её вовсе – устал бояться. А с другой стороны, говорят, что смерть есть продолжение жизни…

Впрочем, лейтенант в это не верил.

Едва он подумал о смерти, как под ним заколыхалось, заходило ходуном поле льда – ну, будто гигантский, очень непрочный ковёр затрясся, заёрзал, задвигался, лейтенант, стремясь быстрее уйти с опасного места, сделал нескольких широких гребков руками, впиваясь пальцами, ногтями в лёд, потом продвинул вперёд одну ободранную жердь, затем другую, поспешно переместился на них, и лёд успокоился. Чердынцев перевёл дыхание.

Им повезло, всей группе – никто не провалился, не нахлебался воды, не остыл, только лёд иногда делался гибким, каким-то струистым, будто материя, готовая вот-вот порваться, и тогда люди спешили сдвинуться с опасного участка в сторону, одолеть гиблое место там.

Рассвет ещё и заниматься не думал, небо было плотным, многослойным, без прогалов и редких скучных звёзд, когда группа целиком переправилась через реку и бегом устремилась в лес.

Лес здешний был хорош по многим статьям, здесь имелись сотни дремучих тёмных мест, где мог укрыться целый полк солдат и его вряд ли кто сумел бы отыскать даже днём с фонарём – настоящие кущи, не знающие, что такое человек, – ну, ни единого следочка там, хоть с лупой ищи. Одно лишь было плохо – все деревни остались на противоположном берегу реки… А всякая деревня – это возможность разжиться провиантом.

Хоть и велик был лес, и дремуч, и дышал угнетающей пустотой, а оказался он далеко не пуст: маленький солдат, опытный охотник, обнаружил засыпанный снегом костёр, который горел ещё недавно, обследовал остатки золы, какую-то бумажку, случайно вывалившуюся из солдатского кармана, и произнёс радостно:

– Наши! Это наши! Тут находились наши, товарищ лейтенант. Следы их остались – их! Много следов.

– Ну, не так уж и много, – возразил ему Чердынцев. – Много – это когда весь лес истоптан. А тут было человек двадцать или чуть больше.

Они прошли по лесу ещё немного, километра полтора, и услышали впереди частую стрельбу. Вот тебе и безлюдный Берендеев лес!

– Быстрее вперёд! – скомандовал Чердынцев.

Он перемахнул через белый, обросший жёсткой хрустящей коростой куст, сбил с него иней, пересёк неглубокую лощинку и оказался на плоском, поросшем редкими деревьями взлобке.

Стрельба сделалась отчётливее.

Чердынцев встал за толстый кряжистый ствол, огляделся – надо было сориентироваться. Глазом зацепиться было не за что, всюду деревья, деревья, деревья, – а вот ухо кое-что улавливало. Во всяком случае, на слух можно было точно определить место, где происходила стычка… Лейтенант поспешно скатился со взлобка вниз. Скомандовал сипло – в горле от простуды, от спешки будто бы даже дырка образовалась:

– За мной!

Бойцы устремились за ним.

Оказалось, немцы зажали группу красноармейцев на поляне, где те расположились на короткий отдых, чтобы перекусить и привести себя в порядок, из ручного пулемёта исхлестали жидкий костерок, продырявили чайник и два закопчённых котелка, что было особенно жалко – это было почти что равносильно потере человека в бою, уложили кашевара и ещё одного бойца, помогавшего ему. Окруженцы, надо отдать им должное, не растерялись, подавили пулемёт гранатой и вступили в бой.

А тут и Чердынцев подоспел. Всё получилось, как в хорошем академическом учебнике по тактике – немцев оглушило громкое «ура» бойцов лейтенанта, они растерялись, попробовали драться на обе стороны, но из этого ничего не получилось, и гитлеровцы побежали. Вначале вскочил один, оглянулся, озабоченно бледнея лицом, веером пустил струю пуль из «шмайссера» и побежал, прикрываясь стволами деревьев, за ним второй, потом третий…

Лейтенант поймал первого немца, по-тараканьи шустрого, на мушку, дал по нему короткую очередь.

Пули достигли цели, немец по-птичьи часто заперебирал ногами, потом взлетел в воздух, словно бы стремясь раствориться в сером пространстве угасающего дня, всадился всем телом в жёсткий промёрзлый ствол и свалился на землю. Следом пули подсекли второго немца – сутулого, озябшего, в новенькой каске, нахлобученной на уши, тот обвил руками неказистую кривую сосёнку и повис на ней.

Тут произошло неожиданное: на фланге, под деревом, укрытый тёмными еловыми лапками, заработал ещё один немецкий пулемёт. Непонятно было, почему он молчал раньше. Чердынцев прыгнул в снег, подсунулся под какой-то старый, но ещё прочный корень, выждал, когда очередь, хорошо видная снизу, проскользит над ним, и позвал хриплым, незнакомым от холода голосом:

– Бижоев!

Кавказец без всяких указаний сообразил, что надлежит сделать, уполз в сторону. Двигаться он умел, как и Ломоносов, – беззвучно, по-охотничьи неприметно. Жаль только, гранат у лейтенанта не было, нечем было снабдить бойца.

Но Бижоев и без лейтенанта понял, где можно разжиться карманной артиллерией – у валявшегося неподалёку немецкого солдата из расширенного голенища сапога торчала деревянная колотушка – рукоятка гранаты. Бижоев подполз к убитому немцу, лежавшему очень удачно, рядом с ёлочкой, которой можно прикрыться, вдавился в снег, немного полежал неподвижно, потом зашевелился снова. Лейтенант, ощущая, как к глотке его подбирается холод, следил за Бижоевым, покусывал нижнюю губу – помоги тебе Аллах, Бижоев!

Аллах помог: Бижоев благополучно подобрался к немцу, вытащил у него из-за голенища гранату и поспешно нырнул под ёлочку.

А пулемёт продолжал садить – немец, лежавший за ним, давил на гашетку без перерыва, не жалел патронов, шпарил и шпарил, не давая возможности поднять голову. И когда только у него кончатся патроны?

Наконец пулемётный грохот оборвался, сделалось так тихо, что Чердынцеву показалось: он оглох. Барабанные перепонки будто тонкой пилой взрезал острый комариный стон. Пулемётчик заковырялся с замком – новая лента у него что-то заела… Пауза затянулась. Бижоеву это и надо было.

Он беззвучно выбрался из-под ёлочки и, ловко втискивая тело в неглубокую снеговую ложбину, прополз несколько метров, затем плоско, не поднимаясь над землёй ни на сантиметр, швырнул гранату в пулемётчика.

Угодил точно, граната врезалась немцу в каску, оглушила его и опрокинула на спину. Негромкий, но сильный взрыв подкинул пулемёт, и тот, запутавшись в ветках дерева, повис в воздухе. Неуклюжая тяжёлая птица, изувеченная взрывом. Чердынцев невольно вывернул голову, глянул на пулемёт – не свалился бы кому-нибудь из своих на спину – изуродует ведь…

В следующее мгновение он поднялся на ноги и, закричав что было силы, выбил из груди «Ура-а!», совершил перебежку, – сапоги его с громким хрустом давили твёрдый, какой-то костяной снег, обметавший поляну. Чердынцев услышал раздавшееся за спиной нестройное хриплое «Ура!» нескольких бойцов, поднявшихся вслед за ним, нырнул за ствол дерева, увидел совсем рядом с собой двух немцев, дал по ним очередь, один немец остался лежать, второй побежал, но Чердынцев не стал его преследовать – надо было понять, что происходит на поляне.

А на поляне всё стихло. Из-за поваленных стволов, из-за вывортней поднимались люди в красноармейской форме, кто-то выскребся из снега, в который попытался углубиться, разрывая голыми руками мёрзлую твердь, ломая себе пальцы и ногти. Чердынцев двинулся к этим людям – это были свои.

К нему подошёл седеющий человек в телогрейке с круглым шейным вырезом, в вырезе был виден воротник с чёрными петлицами, украшенными рубиновыми кубиками и серебряными молоточками.

– Техник-интендант второго ранга Мерзликов, – представился он. – Спасибо, что пришли на выручку. Если бы не вы… – он красноречиво развёл руки в стороны. – В общем, вы понимаете, что было бы…

– Убитых много? – спросил Чердынцев.

– Трое.

– А немцев?

– Немцев больше.

– Это они нас, судя по всему, должны были догнать и окружить, – сказал Чердынцев, – а догнали и окружили вас.

Техник-интендант вновь развёл руки в стороны, поскрёб пальцами щетину на щеке и спросил:

– Издалека идёте?

– Лично я от самой границы.

– Далеко, – техник-интендант вздохнул. – А я бегу от Смоленска, из котла, – Мерзляков вздохнул опять, – пытаюсь догнать наших, но из этого, как видите, ничего не получается, – он оглянулся с удручённым, каким-то ребячьим видом. – Узнать бы где-нибудь что-нибудь… Что происходит? Мы неделю назад поставили на дороге пару мин, так на них налетела немецкая легковушка. У убитых нашли свежие газеты, прямо из Берлина. Там черным по белому написано: Москва окружена и взята доблестными войсками фюрера. Даны снимки московских проспектов и рожи победителей.

– И как там дело поставлено: победители маршируют по московским проспектам или проспекты даны отдельно, а победители отдельно?

– Всё отдельно, – Мерзляков понял, к чему ведёт речь лейтенант и одобрительно кашлянул в кулак. – Даже на разных полосах…

– Значит, брешут фрицы, – убеждённо произнёс Чердынцев, – видали они Москву, как Карабас-Барабас собственный пупок.

– Верно. Карабас-Барабас может разглядеть свой пупок только в зеркало. И то, если от зеркала отойдёт подальше. – Мерзляков озабоченно оглянулся. – Пора уходить отсюда, лейтенант.

– Сколько человек у вас под началом?

– Тридцать.

Тридцать человек мерзляковских бойцов, да тридцать с лишним чердынцевских – это уже, извините, сила, уже можно воевать. Чердынцев скомандовал «Отход!» У убитых немцев взяли оружие, провиант, бумаги и отошли.

Мерзляков не претендовал на командирство в группе – всё-таки он техник-интендант, а Чердынцев – строевой, ему и карты в руки…

Мерзляков вновь поскрёб ногтями щетину на щеках:

– А я хоть побреюсь теперь нормально, один раз по-настоящему. Не то на бритьё у меня совсем времени не было, – он виновато улыбнулся.

– Уходить надо в глубину леса, в глухие места, – сказал Чердынцев. – Немцы туда не сунутся, побоятся.

– Да, – поддержал его Мерзляков, – на дорогах хозяева – они, в лесу – мы.

Перед уходом убитых сложили в старую яму, предварительно очистив её от разного лесного хлама, накидали на дно хвойных веток, лап, чтобы мёртвым мягче лежалось, сверху набросали сучьев, коры, осыпавшейся прошлогодней хвои, один из бойцов приволок найденный где-то камень – ноздреватый плоский кусок сланца, очень похожий на могильную плиту, на камне простым карандашом начертили фамилии убитых, отковырнули несколько кусков мёрзлой земли, положили рядом…

Вот почему все могилы военной поры – мелкие, очень мелкие, буквально полтора штыка лопаты, а дальше уже всё – дальше лежат кости в истлевшей красноармейской одежде, – копать могилы было некогда. Иногда их вообще не копали. Как в этом случае.

В глухом лесу, в нетронутой чаще, где на земле не виднелось ни одного следа, Чердынцев выстроил бойцов, пересчитал их и сказал:

– Нас набралась почти полурота, полновесное стрелковое соединение, если хотите… Боевая единица. Вполне возможно, мы до своих так и не успеем дойти – нас остановят морозы, в лесу зажмёт зима. Поэтому воевать с врагами нам придётся самостоятельно, не дожидаясь приказа свыше… Будем считать себя частью Красной армии. Я буду командиром этой части, товарищ Мерзляков – комиссаром. Согласны с таким распределением ролей?

Строй шевельнулся, раздалось несколько недружных, вразнобой, голосов:

– Согласны.

– Если кому-то хочется домой, к бабушке на тёплую печку, на блины с маслом – держать не будем. И обижаться не будем. Таких просим сделать шаг вперёд.

Строй вновь шевельнулся, несколько человек вздохнули, над головами возник лёгкий серебристый парок, возник и исчез, – из строя не вышел ни один человек.

– Ещё раз желающим уйти предлагаю сделать шаг вперёд… И ещё раз подтверждаю – обижаться не будем.

Из строя опять никто не вышел. На этот раз даже шевеления не было.

– Спасибо, – облегчённо вздохнул Чердынцев. – За веру спасибо, за то, что не изменили советской власти, спасибо.

Через сутки к ним присоединилась ещё одна группа отступающих солдат, потом пристроили ещё четверо беженцев, – в мире словно бы что-то изменилось, прорвало: раньше Чердынцев с маленьким солдатом шли вдвоём, никого не встречали, маялись душой и телом, даже кости, и те болели от нехороших мыслей, не только черепушка и мышцы, а сейчас… Сейчас совсем другой коленкор, да и вообще когда рядом есть люди, бывает много легче.

Через несколько дней к группе пристали ещё шесть бойцов, потом ещё трое – в общем, отряд начал потихоньку расти, ещё чуть – и наберётся целая сотня. Жалко только, командира со шпалами в петлицах – не с кубарями, а со шпалами, опытного, помнящего ещё Гражданскую войну, в их отряде нет. Был бы – показали б немцам, где раки зимуют и как они умеют своими усами щекотать матёрых щук.

И что ещё плохо было – не хватало еды. Патроны были, оружие было – всё это доставали в избытке в стычках с немцами, а вот харчей не было. Брали, конечно, то, что находили у фрицев в ранцах, но это всё было мелочь, еда на один зубок, а вот чтобы попались машины с провиантом, чтобы загрузиться как следует долгоиграющими консервами, такого не было. И Ломоносов с его необыкновенным чутьём ничего не мог поделать – только виновато разводил руки.

А зима продолжала приближаться.

Стало ясно окончательно – до своих дотянуться они так и не успеют, морозы и снега их опередят, поэтому надо определяться и с местом зимовки, и со своей судьбой, и с тем, что делать дальше?

Чердынцеву, например, было понятно одно: нужно бить немцев, бить и бить, раз они залезали на нашу территорию, и пока они не уйдут отсюда, покоя им не давать – бить их так, чтобы не только красные сопли по воздуху летали, но и истоптанные дырявые сапоги и оторванные от шинелей хлястики. Мерзляков хоть и староват был для войны, и хвори его допекали – то ломота в костях возникала, то из одного уха в другое начинали перебегать тараканы, тоже придерживался такой же позиции – захватчиков надо лупить и в хвост, и в гриву, и кое-куда ещё.

Мерзляков держался молодцом, и это радовало лейтенанта.

Ноябрьским снежным вечером на пустынной лесной дороге они подорвали проворную легковую машинёшку, сработанную из фанеры, что вызвало у бойцов большое изумление – деревянных автомобилей они ещё не видели (хотя деревянным у неё был только кузов, всё остальное – нормальное, металлическое), в машине находились два нижних чина, два ефрейтора, но не в ефрейторах было дело, а в карте, что у них нашли. Толковая карта сейчас была нужна позарез, – карты же у немцев были, как известно, толковые… Карте Чердынцев обрадовался больше, чем двум кулям сладких, с изюмом, белых сухарей, обнаруженных в легковушке.

Облив диковинный автомобиль бензином и подпалив его с одной спички, бойцы Чердынцева погрелись немного у жаркого пламени и отошли в лес.

В лесу, километрах в двух от места нападения, на бугре, густо поросшем колючими кустами, огороженном старыми костлявыми деревьями, будто немыми часовыми, решили заночевать.

Разделили сладкие немецкие сухари, восхитились крупным изюмом, вживлённым в белую хлебную твердь:

– Надо же, мастера какие, каждая изюминка в отдельности пребывает, ни одной слипшейся ягодки – у нас бы весь изюм в один комок сбился… Умеет немчура хлеб печь.

– Ага, для себя стараются. Те, кто в живых останутся – на сухари сядут.

К костру подошёл Мерзляков, пощипал усы – он теперь отпускал себе усы, – услышав фразу насчёт того, что немчура умеет хлеб печь, возбудился:

– Думайте, что говорите, люди! Это же враги наши! Особого отдела на вас нет.

– Это хорошо, что особого отдела нет, товарищ комиссар, – с коротким дробным смешком отозвался боец с рыжей, как огонь, головой и такими же огнисто-рыжими ресницами по фамилии Игнатюк – пехотинец, отступавший от самого Бреста, в маленькой, едва сидевшей у него на макушке ватной шапчонке, явно принадлежавшей ранее какому-то сыну полка. – Особого отдела нет, а мы есть, – боец вновь коротко и выразительно хохотнул.

– Смотри у меня, Игнатюк, – Мерзляков вздёрнул заскорузлый палец с обкусанным ногтём, погрозил им бойцу. – Дохохочешься!

– А что, действительно любят себя фрицы, даже очень… Вон как любовно сухарики испекли. Такие сухари даже беззубые бабки едят и чмокают от удовольствия.

Вместо ответа Мерзляков протестующе тряхнул головой и отошёл от костра, словно от греха подальше.

Ночью начал падать снег. Большой снег. Крупные белые ошмётки беззвучно валились на землю, покрывали всё вокруг шевелящимся толстым одеялом, когда снега стало много, прорезался едва приметный вкрадчивый шорох, небесные хлопья увеличились в размерах, сделались плотными, потяжелели, шлёпались на землю, впрессовывались в неё. Чердынцев ночевал под ёлкой, с головой накрывшись плащ-палаткой, услышав недобрый сырой звук, приподнял край плащ-палатки, вгляделся в шевелящуюся ночную мгу.

Всё, сна больше не будет. Он осветил трофейным фонариком запястье, к которому кожаным ремешком были привязаны часы. Было четыре ночи. Стряхнул с плащ-палатки снег и поднялся. Подхватил автомат, лежавший в изголовье. Неспешно втиснулся в движущееся, вызывающее невольное головокружение пространство. С полминуты постоял у кучки людей, тесно прижавшихся друг к другу, накрытым одним куском брезента, – никто из бойцов не проснулся, – двинулся дальше. Услышал хриплый угрожающий голос:

– Стой! Кто идёт?

– Я это. Командир, – ответил Чердынцев.

От чёрного елового ствола отделилась тень. Это был рыжий Игнатюк.

– Чего, товарищ командир, не спится?

– Как видишь, – Чердынцев прислушался к частому сырому шороху, диковинному какому-то – ранее он не слышал, чтобы снег с таким колдовским, вышибающим сыпь на коже звуком падал на землю. Вздохнул с сожалением: – Так и не удалось нам до зимы дойти до своих.

Услышал сзади, за спиной, слабый шевелящийся звук, это был шорох в шорохе, обернулся. К ним подходил Мерзляков – технику-интенданту тоже не спалось, разные худые мысли разламывали голову.

– Извини, Игнатюк, – сказал Чердынцев часовому, – продолжай нести дежурство, – сам развернулся, взял Мерзлякова под руку. – Что будем делать, Андрей Гаврилович?

Мерзляков аккуратно покашлял в кулак.

– Давай вначале твои соображения, командир, они главнее моих.

– Моя точка зрения такая – надо создавать партизанский отряд, наводить мосты с местными – без этой связи мы не обойдёмся, – уходить в лес, вглубь, и в каком-нибудь урочище отрывать землянки… Нам нужна хорошая база для зимовки. Вот, собственно, и все мои соображения.

– Мои соображения точно такие же, Евгений Евгеньевич, – сказал Мерзляков.

– Надо только потщательнее изучить карту, которую мы сегодня взяли, найти такую точку, где нас врасплох застать будет нельзя. Лес в этом отношении – наш союзник.

– Согласен.

Они забрались под чердынцевскую плащ-палатку, сверху накрылись плащ-палаткой мерзляковской, раскрыли немецкую карту. Чердынцев пробежался по ней лучом фонарика, осветил зелёное поле, исчерканное короткими волнистыми линиями – обозначение болот и топей. Проговорил задумчиво:

– Вот место, куда немцы никогда в жизни не заберутся. Ни пороху им на это не хватит, ни смелости, ни блата с болотными чертями.

– Здесь хорошо иметь отходную базу.

– А именно?

– Ну, место, куда в случае опасности можно отступить. Схоронка, скрадок, как говорят охотники и бандиты. Тёмный, словом, угол.

– Верно. Но землянки в болотах не отроешь. Нужно место сухое и высокое.

– Инструменты ещё нужны. Как минимум десяток лопат, столько же топоров, две-три пилы, лом…

– Земля пока ещё мягкая, можно обойтись без лома… Только вот где все эти инструменты взять?

– В деревне, Евгений Евгеньевич. Придётся совершить налёт, разметать полицаев и взять то, что нужно.

– Хорошая мысль.

Батарейка в фонарике очень скоро села, свет сделался слабым, обсуждение пришлось прекратить.

А снег продолжал валить с небес – густой, плотный, падал он с прежним неприятным влажным шорохом, рос на глазах, рождал в душе онемение, боль, вопрос: что будет завтра?

Что будет завтра, не знал никто – ни Чердынцев, ни Мерзляков, ни маленький солдат, ни ребята, которые забылись сейчас в недолгом тяжёлом сне под куском брезента…

Через два дня совершили налёт на село Тишкино, выдавили из него взвод немцев-велосипедистов, осевших на зиму в тёплых домах и приготовившихся к безмятежной сытой жизни, прикончили старосту, пытавшегося отстреливаться, с ним – двух наиболее злобных полицаев и ушли, взяв с собой несколько мешков картошки, мяса, муки, лопаты, два лома, шесть топоров, две пилы, а также два молотка с ящиком гвоздей.

Мешки волокли на длинных ветках, оставляя за собой приметный след. Чердынцев беспокоился, что по этому следу их можно будет легко отыскать, но беспокойство его оказалось напрасным – вскоре опять начал падать густой тяжёлый снег, снег этот всё закрыл, сровнял, замаскировал. В общем, куда ушла группа – непонятно, лес-то – огромный, угрюмый, отыскать в нём людей, – даже большой отряд, – труднее, чем иголку в стоге сена.

Разбить базу решили на высоком хвойном берегу реки Тишки, на немецкой карте река эта так и была обозначена – Тишка, выходит, что название села происходило от имени этой спокойной лесной реки. Место было удобное, берег тут круто вздымался вверх, незамеченным ни за что не поднимешься, не окажешься у землянок, и сухо здесь было, и сосны кругом стояли, вековые сосны, под облака – под такими соснами жить будет весело, – и подходы к базе со стороны леса также были прикрыты. Не говоря уже о подходах дальних – там располагалось огромное болото.

Когда утром следующего дня начали рыть землянки, из леса на шум и говор вышел огромный, дурной, потому что его никто никогда не пугал и он, похоже, никогда не видел людей – сохатый.

– Господи! – испуганно, едва слышно прошептал маленький солдат и аккуратно, стараясь не делать резких движений, потянулся к винтовке, повешенной кем-то из рывших землянки бойцов на толстый гладкий сук, снял её и медленно, стараясь, чтобы не скрежетнул, не издал угрожающего железного звука затвор, передёрнул его, загоняя патрон в ствол. В следующее мгновение прозвучал выстрел.

Сохатый, благодушно отвесивший нижнюю губу, с которой свисала длинная тягучая нитка слюны, трубно ахнул, подпрыгнул, замотал рогатой головой, – один рог был наполовину обломан, сбил его дикий зверь в любовном бою с соперником, – попробовал было убежать, но ноги его, сильные, никогда не подводившие, с пружинистыми, крепкими, как сталь, мышцами, отказались повиноваться. Сохатый испуганно заревел, задышал громко, окропляя снег кровью. Раковины ушей у него повернулись туда-сюда, нацелились на маленького бойца, будто стволы дуэльных пистолетов, угрожающе, но ничего поделать с человеком не смогли, большое мощное тело его покачнулось пьяно, заваливаясь набок, – теперь было уже не до бега, теперь бы устоять на ногах, а потом уползти, это зверь понял чётко, до стона, до кровавой красноты в глазах осознал, – напрягся он, но ноги уже не могли удержать грузное тело.

Зверь медленно, со слёзным аханьем, будто человек, опустился на колени – он не понимал, что с ним происходит, не осознавал, что конец близко, вот он, до него уже можно дотянуться мордой, – вздохнул жалобно, слёзно и лёг набок.

– Е-е-есть! – громко закричал маленький солдат. Он вскинул над собой винтовку, потряс ею восторженно, потом вновь передёрнул затвор и выстрелил.

На второй выстрел из ельника выскочил Чердынцев. Рявкнул жёстко:

– Кто стрелял?

– Да вот, лося уложили, – не скрывая радости, произнёс Ерёменко, так же, как и Ломоносов, вскинул над собою руки. – Вы понимаете, товарищ командир, ло-ося!

Чердынцев помолчал немного – решал, ругать или хвалить подчинённых, потом улыбнулся довольно: лосиного мяса хватит на месяц (если экономно, конечно), в звере было килограммов четыреста живого веса, не меньше. За месяц воды много утечёт. Может быть, немцы отступят, откатятся в свой гребной фатерлянд, может быть, Гитлер их, главный хрен в Германии, который всё это затеял, окочурится… Всё может быть.

– Ладно, – сказал лейтенант. – Со стрельбой поаккуратнее. Обстановка в этой местности для нас пока неясная, так что всё может статься. А то, что мясо добыли – молодцы.

С реки принёсся холодный ветер, поднял белый лёгкий сор, забил глаза людям, в сером плотном небе проступило чёрное круглое пятно – обозначилось солнце, точнее, призрак его, тень. Чердынцев глянул на это пятно и зажмурился – очень недобрый знак.

– Морозы грядут, товарищ лейтенант, – сказал маленький солдат. – Такое солнце – самый раз к морозам.

– Я слышал, к морозам – красное солнце… А тут?

– Совсем необязательно. Красная заря – это к сильному ветру, – Ломоносов кашлянул в кулак. – Счас лося разделаем, печёночку свежую зажарим, требуху – пусть народ полакомится… Можно, товарищ лейтенант?

– Не можно, а нужно, Ломоносов.

Вскоре все бросили работу – сгрудились вокруг придавленного, низкого (чтобы огонь не спалил куски лосиной печёнки) костра, – в ожидании диковинного угощения. Большинство из бойцов, в том числе и лейтенант, никогда не пробовали свежей лосиной печёнки, зажаренной на костёрном огне, с дымом. Аромат, наполнивший пространство, был такой, что кое-кто даже не выдержал, отводил в сторону повлажневшие глаза, сглатывал слюну: отвыкли люди от вкусных вещей, от свежей еды, от простого комфорта, даже от удачи, которая должна обязательно сопутствовать человеку на войне, и от той отвыкли, вот ведь как. Дух этот, ошеломляющий, вызывающий невольную оторопь, слюну, тоску, вообще самые разноречивые чувства, был духом прошлого… Неведомо, к сожалению, вернётся это прошлое или нет. Вот и маялись бойцы на обдутом холодными предзимними ветрами берегу, жались к костру, бесстрашно всовывали в огонь руки, шевелили пальцами, не боясь, что они обгорят…

Наконец Ломоносов выдернул из костра почерневшую ветку, на которой сидели три куска печёнки, объявил громко:

– Первый шампур – командиру!

– Лучше комиссару, – попробовал отказаться от права быть первым Чердынцев. – Он, во-первых, по натуре дегустатор, во-вторых, больше меня заслужил это.

– Нет-нет, – поспешил воспротивиться Мерзляков, – командир есть командир.

Больше жеманиться Чердынцев не стал, да и челюсти у него совсем свело от вкусного духа, наполнившего пространство, – не разжать, он протянул руку к изожжённому до черноты пруту с кусочками печёнки:

– Ладно!

Печёнка была потрясающе хороша, даже слезу вышибла, Чердынцев восхищённо потряс головой. И хотя он ничего не сказал, бойцы всё поняли.

– Командиру понравилось! – сделали они дружный вывод.

– Ещё бы не понравиться. Это же – лосиная печёнка, тёпленькая. Свежая, не каляная, не просроченная…

Оживлённо сделалось на стылом речном берегу, оживлённо и хорошо. И идти никуда не надо, не надо бить ноги, рвать обувь и одежду – люди окончательно поняли, что пора занимать свой край обороны – они стали партизанами. Когда бывает принято какое-то решение, на душе обязательно делается спокойнее, человек держится увереннее – так это произошло и с людьми из отряда Чердынцева.

Судьба их была определена.

Второй прутяной шампур с несколькими кусками печени достался Мерзлякову, комиссару. Это было естественно.

Всего вырыли шесть просторных, как казалось командиру, землянок, сколотили кое-какую мебель, прежде всего скамейки и двухъярусные топчаны, разместились в новых помещениях – оказалось, тесно, но в тесноте, как говорят, не в обиде… Чердынцев обошёл все шесть землянок, поговорил с людьми и остался недоволен обходом.

– Ты чего, командир? – спросил у него Мерзляков, недоумённо приподнял одну бровь. – Претензий вроде бы нет…

– Потому и недоволен, Андрей Гаврилович, что претензий нет. К нам, наверное, будут поступать новые люди – окруженцы подойдут, за нами ведь много народа, как я понимаю, ещё топает, кое-кто из местных прибьётся – вот увидишь… Я бы отрыл ещё пять землянок.

– Хорошее дело, – подумав немного, одобрил командира Мерзляков. – Об отступающих я и не подумал.

– Сейчас землю ещё можно взять лопатой, но пройдёт немного времени – и её даже ломом не возьмёшь, только гранатой…

Мерзляков согласно склонил крупную, стриженную бобриком голову, в которой уже посвёркивала седина.

– И это верно, командир!

Так и поступили. Потратили ещё несколько дней и вырыли пять землянок, сколотили кое-какую утварь, иначе эту «мебель» назвать нельзя; хоть и грубой она была, и выглядела неказисто, а в прочности ей отказать было нельзя. В отряде Чердынцева имелись мастера по этой части.

Около болота, по одну сторону и по другую, Чердынцев установил два поста, замаскировал их – на случай, если кто-то будут к ним двигаться… Незамеченным не останется.

Жаль только, у них не было телефонной связи.

– Разживёмся и этим, – уверенно произнёс Чердынцев, – у немцев такого добра много. Поделятся с нами.

Прошли ещё две недели, и на землю навалилась настоящая зима. Несмотря на то, что на календаре был ещё конец ноября, последнего осеннего месяца, но в месяц этот, по ошибке помеченный осенью, снег выпал такой, какой не выпадает и в декабре – в него можно было провалиться по горло. Особенно трудно стало спускаться к реке за водой – тропка, пробитая к Тишке, узкая, приспособленная лишь для воробьиного шага, покрылась льдом, на неё невозможно было ступить – человек немедленно скатывался в снег, барахтался в нём беспомощно, матерился, но это делу не помогало, и пока сверху, с берега, ему не бросали верёвку, он так в снегу и сидел.

Вот она, настоящая зима, всё, что было раньше – обычное предзимье, детский лепет, ныне слышен уже взрослый говор. Что будет дальше, не знает никто, вполне возможно, зима сдавит так, что даже дышать станет нечем, а может, совсем наоборот – образуется потепление, и по земле потекут ручьи, и зима, обратившись в весну, так и весной и закончится.

Природа непредсказуема, что у неё в планах, никто, кроме Всевышнего, не знает.

Вечерами Чердынцев с Мерзляковым сидели за картой, прикидывали будущие действия своего отряда. Много чего надо было сделать, но главное – пора было приниматься за немцев, щекотать их, не давать им спать спокойно – пусть по ночам кукарекают от страха, крошат себе зубы… Когда люди лязгают челюстями, обязательно крошатся зубы.

– И вот ещё одно дело, не менее важное, чем сопротивление врагу, командир, – произнёс Мерзляков трескучим простуженным голосом. – Надо бы пройтись по бойцам, выяснить, есть ли среди них печники.

– Согласен, – Чердынцев мигом, без особых разъяснений понял, куда клонит комиссар.

– А в землянках сложить печки, – изложил свою мысль до конца Мерзляков, – иначе нас холод раньше немцев на тот свет отправит. Без печек пропадём.

– Займись этим, Андрей Гаврилович. Чем быстрее – тем лучше.

Хлопот полным полно, воз и маленькая тележка. Никогда не думал Чердынцев, что человеку так много нужно для оседлой жизни. Когда он находится в движении, отступает или наступает, ему надо мало: «сидор», чтобы сложить в него нехитрый скарб, зубную щётку с душистым мятным порошком, запасные портянки и нательное бельё, две катушки ниток, белых и чёрных, иголку, сапожную щётку с гуталином, алюминиевый котелок с ложкой, бутылку, либо фляжку для воды, утирку – небольшое полотенце, и всё… Остальное – по потребности.

А оседлому бойцу имущества требуется столько, что сам чёрт ногу сломит. И светильник ему нужен, и печка с дровами, и веник, чтобы было чем жильё подмести, и стол, хотя бы небольшой, и топчан, на который можно кинуть свои усталые кости, и… В общем, два листа бумаги нужно, чтобы только составить список. Одних только вёдер для воды и кружек, чтобы попить, надо иметь одиннадцать – по количеству землянок. Голова кругом идёт, остановиться не может.

В заботах даже о доме некогда вспомнить, о матери – как она там, в Москве, всё ли у неё в порядке, об отце: по-прежнему он на Дальнем Востоке держит границу или же и его военная служба сдёрнула с места и перебросила на запад вышибать зарвавшимся фрицам зубы? Интересно бы знать… Но от кого узнаешь, где, как, кто расскажет об этом?

Одиноко, печально, даже пусто делается на душе, когда не знаешь, что происходит с родителями и где они? В разную трескучую говорильню, которая доносилась до лейтенанта – немцы, мол, захватили Москву, – Чердынцев не верил. Никогда ещё не было такого, чтобы немцы завалили Россию, ни при Александре Невском, ни при Николае Втором… И не будет! Что касается матери, то она легко могла уехать куда-нибудь из Москвы – на Дальний Восток, например, или на Алтай к своим родичам…

Чердынцев снова углубился в карту.

Примерно в двадцати километрах от их базы пролегала железная дорога. А почему бы не тряхнуть её, не завязать рельсы узлом и не заставить кувыркаться под откос какой-нибудь немецкий воинский эшелон?

Заманчивая идея. Надо только узнать, кто из бойцов знаком с подрывным, с минным делом, умеет правильно заложить заряд под шпалы. Это раз. Из этих людей и будет состоять подрывная команда. Ещё надо будет создать группу разведки. Это два. Без разведки они будут слепы и глухи.

Чердынцев помял остывшие пальцы, протянул их к примитивной печушке, в которой, звучно пофыркивая, щелкая пузырями, вспухающими на сырых дровах, плескался огонь. За кирпичами также пришлось совершать рейд в село, на волокушах тащить их оттуда. Зато в лютые январские морозы, когда замерзшие на лету птицы начнут камнями шлепаться в снег, они не пропадут.

Командиром разведки надо назначить, конечно, человека, который и ходить беззвучно умеет, и стреляет без промаха, и глазом приметливым наделён… Из своих людей Чердынцев знал пока только одного такого – Ломоносова. А вот насчёт подрывников… Тут, как говорят заносчивые шляхтичи, надо «пшепшечить и зашвандить». Нужно поговорить с мужиками.

Оказалось, что с подрывным делом на сержантских курсах основательно познакомился Бижоев: он и противотанковую мину умел правильно поставить, и заряд закопать под рельсы так, чтобы он сработал в нужную минуту.

– Мы с комиссаром решили тебя командиром подрывной группы поставить, – сказал Бижоеву лейтенант. – Пойдёшь? – Вгляделся в маленькие карие глаза горца, словно бы хотел увидеть там что-то важное для себя. – Можешь сразу не отвечать, можешь подумать…

– Пойду, – твёрдым голосом произнёс Бижоев.

Чердынцев облегчённо вздохнул: ему показалось, что Бижоев откажется.

– Заглядывай вечером к нам с комиссаром, вместе поломаем голову, где достать взрывчатку, – сказал ему лейтенант.


Бижоев молча кивнул. Лейтенанту нравился этот человек – степенный, рассудительный, выглядит старше своих лет, говорит мало, делает много – настоящий горец. Всякое задание старается выполнить во что бы то ни стало, – собственно, Чердынцев тоже был таким, тоже умел доводить всякое дело до конца и выполнять задания.

Ломоносов стал командиром разведгруппы. А то, что у него в петлицах не было ни одного кубаря, ни одного эмалевого или жестяного, окрашенного в защитный цвет сержантского треугольника, ничего не значило – Чердынцев верил, что из маленького солдата получится командир.

Он-то, Ломоносов, и ушёл в первый рейд – надо было осмотреться, понять, что находится в двадцати километрах от базы в одну сторону, в двадцати километрах в другую, в двадцати километрах в третью – без точных данных из леса вообще не стоит показывать нос. Когда группа находилась в движении – тогда другое дело, можно было совершать налёты вслепую, а когда отряд стал оседлым, когда он прикован к одному месту – тут нужен совсем иной подход…

Чердынцев подумал, что на этот счёт очень нужно бы иметь запасную базу – если немцы нащупают их здесь и начнут постоянно тревожить, можно будет переселиться. Но запасной базы у них не было.

Неплохо бы наладить связь и со здешним райцентром – наверняка там есть люди, которым приход немцев, как кость в горле…

Через четыре дня из первого похода вернулась разведгруппа Ломоносова. Все раскрасневшиеся от мороза, улыбающиеся, довольные собою – на двух широких санках, сколоченных, чтобы возить воду, притащили девять немецких противотанковых мин, кроме них – два мешка муки, мешок гороха, часть коровьей туши, два мешка хлеба и старый сундук, поставленный на берёзовые плети и по самую крышу набитый картошкой…

Но это было ещё не всё – с Ломоносовым пришли окруженцы, десять человек, среди них – два лейтенанта.

Чердынцев обрадовался:

– Нашего полку прибыло!

А ещё больше обрадовался противотанковым минам: это было то самое, что надо. Лейтенант не удержался и азартно потёр руки – будет работа крепышу Бижоеву.

Бижоев тоже обрадовался минам и повторил жест лейтенанта – потёр руки, улыбнулся белозубо.

Жизнь на берегу реки Тишки понемногу налаживалась.

Через две недели группа Ломоносова совершила бросок к райцентру, к Росстани – крупному посёлку, в котором и свой маслозавод был, и две МТС – машинно-тракторные станции, и кирпичное производство, поскольку неподалёку от Росстани ещё двести лет назад местные жители разрабатывали глиняный карьер и занимались обжигом, и льнопрядильная фабрика имелась – на ней работала едва ли не треть всего женского населения района, и птицефабрика своя была… Правда, сейчас всё производство свернули, не до него было, но немцы, похоже, решили восстановить его: им и куры требовались, и масло с яйцами, и хорошие нижние рубахи для парней из Силезии, мёрзнущих на холодном русском фронте, и вообще много чего нужно было, потому и требовалось, чтобы над предприятиями дымили трубы, а народ выходил на работу и до седьмого пота вкалывал на армию рейха.

Ломоносов, которому лейтенант отдал собственный бинокль, обвёл окулярами дома райцентра и выругался: во дворе льняной фабрики толпились тёмные, закутанные в шали фигурки женщин. Среди баб неторопливо, с помещичьей важностью расхаживали двое полицейских с белыми повязками на рукавах, с винтовками, закинутыми на плечо.

Маленький солдат сплюнул на снег:

– Во обнаглели! Ничего не боятся!

Рядом с ним лежал Игнатюк. Он тоже сплюнул на снег и, стянув с головы шапку, отёр себе подкладкой лицо. Рыжая голова его настоящим костром, приметным издали, заполыхала в пространстве. Ломоносов толкнул его:

– Ты чего демаскируешь разведгруппу? Шапку надень!

Игнатюк поспешно натянул шапку на голову.

– Так-то лучше, Рыжий. Не то немцы заметят твой котелок и устроят нам кордебалет.

– Мы ответим своим кордебалетом.

– Отвечальщик хренов, – Ломоносов отрицательно крутнул головой. – Наше дело – разведка: смотреть, слушать и всё запоминать, а бой, пиф-паф – это для нас не главное… Это – потом. Понял?

– Чего ж тут непонятного? – Игнатюк стукнул костяшками пальцев по голове. – Бестолковка моя всё схватила… Понял, в общем.

Райцентр был вольно расположен на нескольких некрупных холмах, на одном из них стояла строгая кирпичная церковь с насквозь продырявленным куполом – похоже, купол был навылет пробит завершившим своё опасное путешествие артиллерийским снарядом; в отдалении, уже за райцентром, находилась вторая церковь, поменьше первой – там, судя по всему, был расположен погост, и церковь эту поставили возле дорогих могил… Богато жили здешние люди, верой держались, хлеб выращивали и кормились им, две церкви поставили.

Через полчаса маленький солдат переместил свою группу к пробитому в снегу просёлку, по которому иногда пробегали сани, запряжённые гнедыми местными лошадёнками, один раз проехала машина – старенький грузовичок с дырявым, в нескольких местах проломленным кузовом, проследовало трое пеших. Ни немцы, ни полицаи на дороге не появлялись.

Ломоносов оглядел свою группу – хотел понять, кто из них одет более-менее прилично и одновременно безлико, чтобы непонятно было, кто этот человек и откуда он? Красноармейские шинели с петлицами не проходили. А вот телогрейка, натянутая на плечи Игнатюка, – то, что надо. Синие диагоналевые брюки с красными кантами – одежда, конечно, военная, но она сходит за милую душу, в военной одежде сейчас, наверное, половина России ходит. Сапоги… Сапоги, они и есть сапоги.

– Ты чего, командир, так внимательно осматриваешь меня? – забеспокоился Игнатюк.

– Проверяю, можно ли тебя в этой одежде в райцентр послать или нет?

– Можно, не сомневайся.

Вдалеке на дороге показалась тоненькая торопливая фигурка. Ломоносов вскинул бинокль: это была девушка в тёмном шерстяном платке, повязанном низко, чуть ли не на самые глаза. Ломоносов опустил бинокль и подтолкнул Игнатюка:

– Давай, друг… Попробуй с ней погуторить по душам.

Игнатюк боком, боком, через несколько сугробов перекатился к дороге (сделал это ловко, и в снегу не увяз, и с телогрейки ему ничего стряхивать не надо было), поднялся, поправил на себе шапку и вольно, чуть враскачку – это была походка влюблённого кавалера, – пошёл навстречу девушке. И – никакого опасения, что девушка окажется какой-нибудь немецкой подстилкой или служащей германской управы. Ломоносов даже позавидовал ему: молодец!

Над самой дорогой, отчего-то низко, словно бы хотел разглядеть Игнатюка либо девушку, висел бледный туманный рожок нарождающегося месяца, вызывал удивление – вроде бы не должен висеть месяц, а он висит… В том, что была видна бледная кривулина, украсившая небосвод, Ломоносов узрел добрый знак.

Он не ошибся. Девушка оказалась учительницей местной школы – за полгода до войны, в декабре сорокового года, прибыла сюда после окончания педагогического училища, тут и застряла… Не довелось ей побывать у родителей в маленьком городке Грязи недалеко от Воронежа в отпуске, не довелось отдохнуть… А сейчас в Грязях, наверное, уже находятся немцы.

Звали девушку вполне современно, по-революционному – Октябрина. Октябрина Пантелеева. Отец у неё был железнодорожником. Поскольку паровозы он водил ещё при царе, то от господина императора получил дворянскую грамоту: хорошие машинисты тогда носили на плечах серебряные офицерские погоны и получали жалование большее, чем главы земских управ…

– А меня Сергеем зовут, – представился на прощание Игнатюк и протянул Октябрине руку.

Вот так и начала налаживаться их связь с райцентром. Октябрина хоть и не местной была, но всех знала и её, как учительницу, тоже все знали. Учителя в сельской местности всегда были на виду, с ними всегда все здоровались первыми, даже секретари райкома, не говоря уже о шишках попроще и пониже… Чердынцев, когда маленький солдат доложил ему об Октябрине, обрадовался очень – связь со здешним населением была нужна, как воздух.

А через несколько дней, когда группа Ломоносова пошла в очередной поход, произошла стычка с росстаньскими полицейскими – те внезапно выкатились из леса на санях, весёлые, с красными разгорячёнными лицами, вооружённые винтовками. Увидев на опушке разведчиков, заорали громко, сразу в несколько голосов:

– А ну, стой!

Ломоносов на случай всяких непредвиденных встреч специально проинструктировал своих подопечных, объяснил, как надо себя вести, если внезапно, прямо из-под земли, появится враг – разведчики стремительно разделились на две половины, одна половина ушла влево, другая вправо, – нырнули в снег и выставили перед собой стволы винтовок.

Стрельба была недолгой, полицаев будто ветром вымело из саней, испуганный конь на хорошей скорости понёс розвальни по дороге дальше, а полицейские – четыре человека, – остались чернеть на белом рассыпчатом полотне, впаянные в снег, будто подгорелая картошка.

– Жаль, лошадь убегла, – проводил сани долгим взглядом Ломоносов. – В санях могли продукты оказаться… Ладно. Забрать у убитых оружие, документы и – айда отсюда! Быстрее, быстрее!

Он увидел напряжённое восковое лицо Игнатюка, капли пота на широкой переносице и испуганные потемневшие глаза.

– Ты чего, Серёга?

– Меня, кажись, зацепило, – Игнатюк оторвал от телогрейки окровавленные пальцы.

– Ах ты, мать честная! – Ломоносов закрутил головой неверяще, ухватил себя за карман, он всегда таскал с собою перевязочный пакет: где он? – Как же тебя угораздило подсунуться под пулю?

– Не знаю, – Игнатюк раздвинул в улыбке вялые посиневшие губы. – Знал бы, где она пролетит – не подсунулся бы.

Ломоносов наконец нащупал во внутреннем кармане пакет, поспешно разорвал его. Крикнул через плечо – отвлекаться было нельзя:

– Ерёменко, друг, проследи, чтобы у полицаев забрали всё, что надо! – и вновь переключился на Игнатюка: – Ах, Серёга, Серёга! Но не тужись, кирюха, – он оглядел руку раненого, увидел, что телогрейка со стороны спины тоже продрана пулей, из отверстия торчит клок ваты, смоченный кровью, подбодрил: – Пуля прошла навылет, в теле не застряла… А что это, брат, значит?

– Что?

– Что заживёт на тебе всё, как на собаке. Через две недели снова сумеешь пойти в разведку.

Игнатюк не выдержал, застонал. Облизал горячим языком влажные, ничего не ощущающие губы:

– Как неосторожно я угодил под пулю… Вот не повезло…

– Держись, Серёга, зато в любви тебе повезёт! – выкрикнул Ерёменко.

– В любви везёт тем, кто проигрывает в карты. В одном проигрывает, в другом выигрывает, получается равновесие, – Ломоносов ловко перевязал раненого, затянул бинт на тугой узел. – Всё, Серёга, нам пора! – Он приподнялся на цыпочки – маловат всё-таки был рост у земляка великого учёного для командира разведки, выкрикнул зычно (а вот голос был хорош, настоящий начальственный голос, бас): – Уходим!

«Уходим». Сколько раз они уже произносили это слово – не сосчитать, похоже, оно стало главным в их языке… Уйти, спрятаться, нырнуть в пустоту, слиться с землёй, замереть, самому притвориться землёй – что за жизнь? Не нравилась такая жизнь Ломоносову, но делать было нечего, оставалось одно – терпеть.

Он ухватил Игнатюка за ремень, приподнял, с другого бока к раненому подскочил Ерёменко, помог подняться, и они устремились в лес.

А Росстани стрельбу услышали, мобилизовались быстро – из райцентра к лесу уже неслись двое саней с возбуждённо галдящими полицаями. Люди эти были напряжены, жаждали схватки, взметывали над собой винтовки, вскрикивали азартно. Ломоносов глянул в их сторону зло сощуренными глазами:

– Давайте, давайте… Встретим вас достойными гостинцами.

Они успели скрыться в лесу до того, как полицаи настигли их. На открытом месте, на опушке схватка – это одно дело, а в лесу – совсем другое, в лесу каждый пень становится защитником партизан, не говоря уже о заиндевелых стволах деревьев и поваленных лесинах, о высоких выворотнях, играющих роль брустверов и естественных преград, в лесу всегда найдётся, где укрыться, и куда, будучи самому невидимым, пальнуть. При этом врага уложить, а самому уцелеть.

Горланящие во весь голос полицаи разом стихли, попав в лес – им чудилось, что на каждом дереве сидит партизан, – преследовать группу Ломоносова они не решились и повернули назад – так было безопаснее.

Дойти до базы без очередных приключений не удалось. По дороге наткнулись на немцев – целая часть окопалась в лесу, разбила среди сосен палатки, между палатками натянула провода связи, чтобы не бегать друг к другу с приветственными вскриками «Хайль!», а делать это по полевому телефону, запалила высокие костры, чтобы куриные кости завоевателей не промёрзли до полого нутра, Ломоносов оглядел лагерь и присвистнул недовольно: бивуак этот придётся обходить далеко, ведь немцы во все стороны выдвинули посты охранения, хорошо, что разведгруппа не наткнулась на лыжный патруль, а ведь могла бы и наткнуться… С раненым Игнатюком уйти было бы трудно. Ломоносов беззвучно втиснулся коленями в снег, заработал локтями, ступнями, ладонями, уползая с опасного места, через несколько минут соединился со своими и ткнул рукой в настороженную угрюмую темень леса. Всем стало понятно – идём в обход.

Игнатюку было хуже всех, он стискивал зубами стон, старался идти сам, без посторонней помощи, но сил у него становилось всё меньше, поэтому ему помогали – кто-нибудь обязательно подставлял плечо, руку, совал сухарь или кусок сахара, произносил с сочувствием:

– Держись, Рыжий!

Рыжий держался, Игнатюка всё чаще стали звать Рыжим, прозвище почти укрепилось за ним, а если бы Игнатюк запротестовал, то прозвище укрепилось бы раньше, но он не протестовал: что делать, если природа наградила его огненно-рыжей шевелюрой?

Не менее трёх часов потратил они, чтобы по глубокому снегу обойти лесной немецкий лагерь. Обычно фрицы не разбивают в лесах бивуаки, действуют по-иному, но тут на них что-то накатило. «Шарики за ролики зашли, – решил Ломоносов, с колом в руке продираясь сквозь снежные завалы, – либо готовятся к борьбе с партизанами по своему особому плану…»

Всё могло быть. В снегу им пришлось и заночевать.

Выбрали глухую, окружённую соснами поляну, раскопали снежную выбоину, развели в ней костёр – сделали это хитро: в трёх метрах пламени не было видно, лишь колыхалось, подрагивало оранжевое облачко – и всё. Пару котелков, имевшихся в группе, набили снегом, вскипятили чай.

Попили с сахаром и сухарями.

– Хорошо! – взбодрившись, хлопнул себя ладонью по животу Ерёменко. С приходом холодов он перестал бриться наголо, чёрные жёсткие волосы прямыми куделями выбивались теперь у него из-под шапки. – Но скоро, думаю, кроме чая с сухарями, мы будем иметь ещё кое-что.

В этом походе они разведали укромное местечко, охраняемое сменой из двух полицаев, – довоенный, принадлежащий райсельхозторгу склад, где хранились концентраты. А концентраты в походных условиях – то самое, что нужно больше всего: кинул в котелок пару брикетов горохового супа с копчёностями – и роскошное первое блюдо готово. На второе – брикет гречневой каши с говядиной. Это вообще роскошное блюдо.

Проследили за сменой полицейских постов, за тем, кто может прийти к ним на подмогу, проверили, есть ли в Росстани пулемёты – в общем, узнали всё, всё, всё. И если лейтенант Чердынцев примет предложение начальника разведки о нападении на склад сельпо, тогда, считай, они разживутся продуктами до самой весны.

К утру вызведился мороз, снег зашевелился, будто живой, затрещал, заскрипел стеклисто, противно, до рассвета было ещё далеко – царила вязкая густая темень, когда Ломоносов поднял группу.

– Пора вострить лыжи в лагерь, славяне, нас там ждут не дождутся, – проговорил он и свёл брови в одну линию: как там Игнатюк?

Рыжий – молодец, держится огурцом, лицо хоть и бледное у него, а пытается улыбаться. Остальные тоже держались, не куксились, одно слово – разведчики! Ломоносов достал карту – теперь такая же, как у командира карта имелась и у него – немцы поделились.

Они находились на прямом отрезке, ведущем к лагерю. По пути предстояло пересечь пару второстепенных сельских дорог – обычных просёлков с плохо накатанной колеёй, обогнуть один лесной хутор, на котором любили бывать полицаи – хозяйка хутора варила качественный бимбер, затем по берегу Тишки пройти мимо двух постов, установленных недавно Чердынцевым, – о них Ломоносов знал, – и вот она, родимая зимовка!

– Двинулись! – скомандовал Ломоносов и, нырнув под ёлку, разбив ногами наледь, покрывавшую сугроб, первым устремился в лес. За ним – Ерёменко, потом – остальные.

На рассвете они достигли первого просёлка, длинной змеёй петлявшего среди замёрзших лесин. Ломоносов поднял руку, останавливая группу. Принюхался к пространству – недаром он считал себя великим нюхачом.

– Ты чего, командир? – полюбопытствовал Ерёменко тихо, едва шевеля губами. – Чего учуял?

– В километре отсюда горит костёр, – сказал Ломоносов.

– Может, наши? Выдвинулись, как и мы, из лагеря, и тормознулись?

– Вряд ли.

Ломоносов оглядел одну сторону просёлка, потом другую – проверил, нет ли чего подозрительного. Дорога была пуста, следов на ней – раз, два и обчёлся – прокатила пара немецких мотоциклеток, потом – сани. Следы припорошены белой крупой – значит, и сани и мотоциклы проследовали уже давно, скорее всего – вчера вечером. Следов свежих, неприпорошенных, нет. Ломоносов снова шумно втянул ноздрями воздух.

– Не пойму, чем пахнет. То ли мясом, то ли ещё чем-то, палёным…

– Давай проверим, – загораясь, предложил Ерёменко.

– Давай, – без особого энтузиазма согласился Ломоносов.

– Вдруг там фрицы сидят, шашлык жарят, нас ждут?

– Жди, жарят, – Ломоносов усмехнулся. Совсем как боевой командир Чердынцев, тот тоже так усмехается, – знал Ломоносов, кому следует подражать. – На каждого из нас по половине патронной ленты приготовили.

– За немцами это, конечно, не заржавеет, но и мы не пальцем деланные.

– Пошли, – стягивая автомат с плеча, сказал Ломоносов, осмотрел группу. – Всем – отдых, ждите нас… Пойдём мы вдвоём, я и Ерёменко.

Развернувшись, Ломоносов скатился к ёлке, стоявшей в полутора десятках метров от него, пригнулся, нырнул под лапы, и маленького солдата, будто в неком колдовском сне, не стало – исчез. Следом за ним исчез такой же небольшой, аккуратно и очень толково сработанный – у таких людей руки никогда не бывают кривыми, – Ерёменко. Был человек, только что находился рядом, дышал, окутывался паром, был – и не стало его. Растворился. Уметь пропадать, делаться невидимым – это тоже принадлежность разведчика. Конечно, и храбрость в разведке – штука не последняя, и умение быстро перебирать лапами пространство ценится, как и умение удачно, метко пальнуть, опередить фрица на мгновение – это тоже ценится очень и очень, но важнее всё-таки другое – талант быть невидимым и неслышным. Чтобы быть рядом с врагом и ничем не выдать себя – стать пеньком, развесистым кустом, большим пуком травы, – чтобы враг смотрел тебе в глаза и не видел тебя… Вот это высшее искусство!

Многое возникает и исчезает в голове, пока разведчик одолевает пространство, идёт по лесу, ныряет под ёлки, скатывается в увалы, форсирует низины… И дом родной, он тоже обязательно вспомнится, родит щемящее тепло в висках, сделает глаза влажными, и тогда нужно будет прятать свой взгляд, отводить глаза в сторону, чтобы их никто не увидел. Расклеиваться в боевой обстановке – последнее дело, не мужское.

Ломоносов шёл и будто петли на ходу вязал – то приближался к дороге, то уходил от неё в сторону, то приближался, то уходил, но одного придерживался строго: дорога, даже такая никудышняя, третьестепенная, как эта, всё время должна находиться под контролем. Если не в поле зрения, то хотя бы в поле слуха… Маленький солдат, став во главе разведки отряда, сам, вслепую, словно бы находился в темноте, разработал правила поведения разведчика и строго придерживался их. И от других этого требовал.

В одном месте он остановился и, оперевшись о старый берёзовый ствол, прислушался к лесной тиши – не послышится ли что интересное? Нет. Было тихо, неподвижный тяжёлый воздух, будто дым висел над землёй.

– Печёным мясом пахнет, – произнёс Ломоносов, – и чем-то жжёным. Как на свиноферме, когда забивают поросят. Всякого порося ведь ещё опалить надо! – глянул на напарника и, призывно поведя головой, шагнул в снег.

Через несколько минут они, перемещаясь от дерева к дереву, прикрываясь стволами, снова вышли к дороге. Над дорогой стелился кучерявый, прошитый густыми чёрными нитями дым, вытекал он из кудрявых, покрытых хлопьями инея зарослей, сплошной грядой тянувшихся по той стороне дороги.

Кто же там находится? Немцы? Наши? Скорее всего, немцы, наши бы не стали так полорото подставляться – ведь этот костёр ничего не стоит взять в кольцо и прихлопнуть всех, кто сидит у огня. Ломоносов перехватил вопросительный взгляд напарника, тот показал ему пальцами: дорогу переходить будем?

Ломоносов молча кивнул: будем.

Стремительно, в несколько беззвучных прыжков, перемахнули они на ту сторону дороги. Замерли – увидели то, чего не ожидали увидеть. За крутой излучиной дороги, в самом конце изгиба валялись два мотоцикла. Один был опрокинут, опирался на рогульку руля, второй круто задрал вверх бок – железный короб люльки хищным чёрным зевом поглядывал на людей, жёсткое кирзовое сиденье, предназначенное для пассажиров не самого высокого ранга, вывалилось из зева и повисло на какой-то петле, из короба вывалились стреляные пулемётные гильзы, холодно желтели на снегу. Под коробом лежал немец в каске, натянутой на вязаную дамскую беретку, неподалёку, метрах в четырёх от него, лежал второй, тощий, с маленькой детской головой, на которую был плотно напялен танкистский шлем… Третий немец, по-птичьи раскинув руки и подломив под себя голову – у него была перебита шея, – лежал между двумя мотоциклами животом вниз. Куцая шинелька на нём была задрана до пояса, зелёный брезентовый ремень на штанах разрезан ножом и плоской располовиненной змеёй расползся в обе стороны, брюки с мотоциклиста были спущены. Один бок у шинели отхвачен ножом – для каких-то своих целей отпластал его неведомый боец, скорее всего – на тёплые портянки… Не носовые же платки он будет делать из шинельного сукна!

А вот то, что ещё увидел Ломоносов, заставило его зажмуриться – такого он ранее не видел. Впрочем, жизнь у Ломоносова пока ещё была короткой, он многого не видел… У немца ножом были срезаны обе ягодицы. Зачем это было сделано, кому понадобилось? Ломоносов ощутил, как у него задёргалась правая щека.

Он глянул на напарника. Тот стоял, открыв рот, бледный, с узко сжатыми тёмными глазами – походил сейчас Ерёменко на древнего монгола.

А дым, кучерявый, тёмный, в котором плыли жирные асфальтовые нити, продолжал стелиться над сугробами.

Немец со срезанными ягодицами – что бы это значило? «Ты видел когда-нибудь что-либо похожее?» – спросил он у Ерёменко недоумённым взглядом. Тот отрицательно покачал головой: никогда не видел.

Мотоциклы неплохо бы обследовать, но это позже. Ломоносов сделал едва приметный кивок в сторону: пошли дальше, сюда вернёмся потом. Ерёменко беззвучно последовал за ним. Из-за сосновых стволов принёсся холодный ветер, закрутил снег, прилипший к поверхности дороги, в жгут, по-разбойному затряс макушки кустов, захохотал нетрезво и исчез. Вот бесовская сила!

С кустов густо посыпалось белое сеево.

Запахло палёным, сильно запахло, будто где-то неподалёку смолили бегемота.

За грядой кустов плотной стеной стоял неподвижный лес. Идти по лесу было труднее, чем по хорошо обдутым ветром ровным местам.

Между деревьями Ломоносов нашёл несколько глубоких выдавлин, тут прошли люди, следов было двое, они то сливались в одну борозду, то расходились в разные стороны. Ломоносов остановился, нагнулся – надо было проверить, двое людей прошло или больше? Людей прошло двое. Он показал два пальца напарнику.

Следы привели разведчиков к поляне, посреди которой чадил, плевался дымом, искорьем и горелыми сучками костёр. У костра сидели двое в плотных летних комбинезонах и куртках с отложными воротниками. К воротникам были прикреплены петлицы защитного цвета.

Такие петлицы в полевых условиях носили все: связисты, артиллеристы, аэродромные техники, пехотинцы, обозники, снайперы – поэтому по петлицам невозможно было понять, к каким войскам эти люди принадлежат, но судя по комбинезонам, они могли быть и танкистами, и летунами.

Заняты были бойцы делом странным – запекали на угольях мясо, причём запекали неведомым науке способом – завернув его в тряпку. Ломоносов пригляделся внимательнее и узнал, что это за тряпка… Это же пола от шинели немецкого мотоциклиста.

Нехорошая догадка, возникшая в мозгу у маленького бойца ещё на дороге, сейчас должна была найти подтверждение, Ломоносов передёрнул затвор автомата и, отведя в сторону длинную сосновую лапу с обледеневшими иголками, вышел на поляну.

– Гей, славяне!

Славяне обеспокоенно подняли головы.

– Чего делаете?

– Завтрак себе готовим, не видишь, что ли? – угрюмо произнёс один из сидевших, приподнялся над костром.

– И что у вас на завтрак?

– Мясо в собственном соку. По специальному рецепту, – сидевший хмыкнул невесело, ножом подцепил завёрнутый в тлеющее сукно кусок мяса, перевернул его, остриём подвинул в пекло костра, где было жарче. Пожаловался: – Жрать охота, мочи нет.

– Давно не ели? – спросил Ломоносов.

– Три дня. Сегодня пошёл четвёртый.

– Мотоциклистов на тот свет отправили вы?

– Нет. До нас проходила какая-то группа, – они. Когда мы пришли, мотоциклисты уже окоченели, – сидевший ловко, остриём ножа перевернул кусок мяса, потом выволок его из огня, лезвием соскрёб остатки сукна, завернул в новый кусок, снова загнал в огонь.

Ломоносов сглотнул тошнотную слюну, появившуюся во рту, отвёл глаза в сторону. Проговорил с одышкой, словно бы сам боялся того, что говорил:

– Значит, человечину едите?

– Смешной ты, командир. Скажи, а чем человечина отличается от другого мяса, от свинины, например? Пожирнее будет только, да послаще. Человеческое мясо очень сладкое – сахар.

– Потому вы его и запекаете в сукне?

– Да. Суконная гарь добавляет горечи, мясо можно есть. А так хоть чай с ним пей.

Человек, ворошивший костёр, разговор вёл охотно, а вот спутник его молчал, будто воды в рот набрал, лишь изредка веткой тыкал свой кусок мяса, ждал, когда он созреет.

– А путь куда держите?

Словоохотливый «кок» усмехнулся, поднял землистое, обросшее серой щетиной лицо.

– Куда же мы можем держать путь? Не к немцам же! К своим, только к своим, – он ещё раз усмехнулся, качнул головой, словно бы удивился нелепости вопроса и снова опустил лицо.

– Ну ладно, – проговорил Ломоносов хрипло, поперхал в кулак, – мешать вам не будем. Ешьте… говядину фрицеву. Счастливой вам дороги на восток!

Маленький солдат пригнулся, накрылся сосновой лапой и исчез – опять будто бы на глазах растворился.

Когда, идя по собственным следам, они приблизились к просёлку, Ерёменко не выдержал, спросил у маленького солдата:

– Слушай, а чего ты у них документы не проверил?

– Зачем?

– Вдруг немецкие лазутчики?

Ломоносов не выдержал, хихикнул по-ребячьи, будто школяр.

– Чтобы немцы жрали мясо своих соотечественников? Ели человечину? Да не в жизнь! Это наши.

– Русские?

– Может быть, и не русские, но – наши.

Ответ был исчерпывающим.

– Может, их надо было забрать с собой в отряд, представить командиру?

– А зачем? Людоеды нам не нужны…

Потянулись будни, один день похожий на другой – те же серые краски, тот же колючий холод, та же неопределённость, – ну словно братья-близнецы, рождённые в неудачный год.

Через полторы недели решили совершить налёт на Росстань, на склад тамошний, так удачно обнаруженный Ломоносовым и его группой.

Чердынцев постарался спланировать операцию по часам – и когда из лагеря надо выйти, чтобы вечером оказаться на опушке леса, с которой хорошо виден райцентр, и какое оружие взять с собою, и кому что делать, когда они снимут часовых, и как транспортировать дорогой груз в лагерь.

Вопрос транспортировки был, пожалуй, самым сложным – много концентратовых брикетов, да консервных банок с собой ведь не унесёшь – плечи сломаются, поэтому подумали о волокушах – на волокушах можно утащить в несколько раз больше.

Шума решили делать как можно меньше – ни к чему он, чем тише, тем лучше, верную свою помощницу Октябрину предупредили, чтобы тоже, значит, имела возможность взять на складе продукты для своих нужд, и спрятать их, – только чтобы никому, кроме самых близких людей, помогающих ей, об этом не сообщила.

Когда в сумерках подошли к райцентру и залегли у дороги, скрытые ёлками и грядой заиндевелых кустов, Ломоносов по снегу перекатился к Чердынцеву:

– Товарищ лейтенант, тут на бывшем колхозном дворе двое старых саней стоят, их можно взять и загрузить концентратами…

– На колхозном дворе? Это далеко от склада?

– Метров триста-четыреста… И главное, там улочка всего одна, она всегда, даже днём, безлюдна.

– Бери с собой Бижоева, ещё четырёх человек покрепче и – тащите сани. Молодец, Ломоносов, – глазастый.

– Стараемся, товарищ лейтенант.

Ночь в райцентре стояла тёмная. Огни светили только в окошках изб, на столбах же – ни одного фонаря.

К складу подошли незамеченными, сделать это было несложно, двух полицаев, сидевших у пулемёта в диковинном гнезде, сложенном из набитых песком мешков, сняли без особых сложностей – чик, и охранников не стало. К этой минуте Ломоносов со своими ребятами подтащил к дверям склада двое пустых саней. Доложился по всей форме, будто находился на заставе и вернулся из трудного наряда:

– Ваше задание выполнено, товарищ лейтенант!

Дверь склада взломали топором, взятым с собою из лагеря. Внутри, на полке, приколоченной к стенке около двери, обнаружили «летучую мышь» с закопчённым дочерна стеклом. Ломоносов чиркнул спичкой.

При свете фонаря стало видно, что надо брать в первую очередь – гороховые концентраты, «Суп с копчёностями», «Кашу гречневую с мясом», всё остальное было менее вкусное, – «Шрапнель варёная с курятиной», «Бараньи рога в собственном соку» и «Коровье вымя сухое, прессованное» – это оставили. Пусть немцы едят прессованное коровье вымя.

Брикеты концентратов был разложены по фанерным ящикам, имеющим жёсткий деревянный каркас и для прочности обитым жестяными полосками, поэтому дорогой груз рассовали по саням быстро, набили также «сидоры» и заплечные мешки и собрались было отчаливать, ну тут около сарая замигал тускловатым светом плоский немецкий фонарик, в котором садились батарейки – энергии в них оставалось чуть, – и хриплый пропитый голос гаркнул:

– Это кто хозяйничает на охраняемом объекте? А?

Чердынцев в ответ также посветил фонариком, батарейка у него свежее, сильнее, и яркая точка луча заставила владельца хриплого голоса зажмуриться. Он вскинул руку, прикрывая ладонью глаза и рявкнул вновь, – но уже тише и как-то пришибленно:

– Кто?..

– Дед Пихто, – Чердынцев засмеялся, продолжая слепить своим фонариком внезапно появившегося человека в чёрной полицейской форме, сделал шаг вперёд и что было силы ткнул его кулаком в глаз.

Полицай вскрикнул и полетел на землю, перевернулся через голову и, будто ванька-встанька, оказался сидящим на коленях. Видимо, тычки в физиономию были для него привычной вещью, на удар в глаз он никак не среагировал, вывернул голову и, лапая пальцами кобуру пистолета, попытался рассмотреть Чердынцева: кто таков этот грозный человек, знает он его или нет?

– Куда увозите продукты? – прохрипел он.

– Иван, отними у него пистолет, – приказал Чердынцев маленькому солдату, – не то сдуру пальнёт…

Ломоносов ногой отбил руку полицая в сторону и ловко выудил из кобуры пистолет.

– Куда? – упрямо продолжал хрипеть полицай, приподнимаясь на коленях. – Что мне сообщить начальству?

– А начальству своему сообщи, что груз для своих нужд забрала зондер-полицайкоманда «Це»… Понял?

Полицай икнул: слишком непривычно, грозно и очень уж по-немецки прозвучало название команды – на наполненный самогонкой желудок и не выговоришь. Он снова икнул – на этот раз от другого: маленький солдат ударил его рукоятью пистолета по шее. Полицейский растянулся на полу и трубно захрипел. Не выдержали сразу несколько человек – засмеялись люди, несмотря на то, что стычка эта могла завершиться совсем не мирно.

– Во организм у человека! Как у Змея Горыныча. Кашу в керосин перерабатывает!

Чердынцев выключил фонарик. Маленький солдат засунул пистолет полицая себе за ремень. Проговорил брезгливо:

– Утром он даже не вспомнит, с кем встречался. Может, его прикончить, товарищ лейтенант?

– Не надо. Пусть живёт.

– Изменник ведь…

– Пусть живёт. Вдруг он не изменник, а просто заблудший?

Складскую территорию покидали тихо, будто духи какие; когда уходили, заметили женскую фигурку – это была Октябрина. Маленький солдат сказал ей:

– Осторожнее там. У дверей пьяный полицай валяется. Жаль, что я ему голову не проломил.

Октябрина в ответ улыбнулась:

– Всё обойдётся. Не беспокойся! – Она вскинула голову, улыбнулась снова. – Сейчас снег пойдёт.

Словно бы в подтверждение её слов чёрная ночь превратилась в белую – на землю обрушился плотный беззвучный вал – снег падал сплошным потоком.

Оглушённый полицай очнулся утром, долго хватал себя руками за голову и вопрошал жалобно:

– Это где же я так нажрался? Кто напоил?

Насчёт встречи с «зондер-полицайкомандой», оснащённой очень яркими карманными фонариками, он так ничего и не вспомнил, прав был Ломоносов, – то ли было это, то ли не было – не понять… Когда увидел поверженных охранников, лежавших в пулемётном гнезде с открытыми ртами, в которых уже намёрз, сбившись в плотные комки, снег, то чуть чувств не лишился. Но вовремя очнулся, вскочил и с громкими воплями начал бегать вокруг пулемётного гнезда. В таком виде его и застал прибывший к складу на мотоцикле немецкий патруль. Чтобы колёса мотоциклетки не пробуксовывали, на них были намотаны велосипедные цепи. Надо было ободрать немалое количество велосипедов, чтобы набрать такое количество цепей.

Старший патруля, обмотанный шалью, поверх которой на голову была натянута каска, неторопливо вылез из люльки, заглянул в забитое снегом пулемётное гнездо, где с раззявленными ртами лежали двое полицаев, потом стволом автомата преградил дорогу продолжавшему бегать кругами любителю ночных проверок:

– А гдье пульемёт? – спросил он по-русски довольно сносно. – Машиненгевер гдье?

Из глаз несчастного полицая потекли слёзы. Он выкинул перед собой руку и ткнул ею в тяжёлые низкие облака:

– Там! Тамма!

Старший патруля – немец в ефрейторском чине, – озадаченно задрал голову, глянул на облака, потом недоумённо пошлёпал губами и ткнул незадачливого полицая автоматом под лопатки:

– Вперьёд!

Так они и покинули территорию склада концентратов: впереди бегущий, недоумённо воющий полицай с раскалывающейся головой, позади немецкий мотоцикл с обмотанными цепями колёсами и сытым, издающим довольный масляный звук мотором – ну будто бы этого железного коня хорошо покормили…

Расследовать дело со складом концентратов немцы не стали – посчитали, что налёт совершили райцентровские гаврики, они точно знали, что хранится на этом складе, полицаев же уложили из мести, либо постарались случайно появившиеся в райцентре варяги из числа отступающих русских, которых ныне хоть и мало появляется, но они есть. Больше сделать это было некому.

Что же касается партизан, то немцы считали: партизан в округе нет… Откуда им взяться? Или они сублимировались из болотной жижи, родились от лягушек, водившихся там? Или из сугробов? Либо из здешнего застойного леса, который максимум на что годится, так это чтобы отправить его в Германию, а там пустить на спички?

Кто-то видел сани, которые по тихой тёмной улочке волокли какие-то вооружённые люди, и саней этих, кажется, было двое, но немцы посчитали эти предположения бреднями, только посмеялись над ними.

С несчастного полицая содрали нарукавную повязку, велели сдать форменный лапсердак и кепку с длинным козырьком и оловянной эмблемой на тулье, посадили в товарный вагон и отправили в Германию на принудительные работы. Пусть потрудится на славу Великого рейха!

Концентратовые брикеты пришли партизанам очень кстати, и вкус у них был отменный, особенно у супа с копчёностями – это блюдо нравилось всем без исключения.

Правда, в землянку после славного горохового ужина войти было невозможно – гасли не только свечи и фонари «летучая мышь», гасли даже фонари электрические.

Мерзляков, по-комиссарски деловито обходя землянки, посмеивался, да сгребал в ладонь усы:

– Вот что значит молодой организм у людей – ребята готовы всё переработать во французский парфюм. Амбре у парфюма крутое…

А днём в середине декабря над лагерем пролетел самолёт с алыми звёздами на крыльях, сбросил круглый алюминиевый пенал.

Пенал воткнулся в косой склон реки Тишки, в плотный снег, подпрыгнул на несколько метров вверх и снова воткнулся в спрессованную белую массу.

Все, кто находился в лагере, ахнули обрадованно: давно не видели самолётов с красными звёздами на крыльях. У растроганного Мерзлякова даже глаза сделались влажными – увиденное потрясло комиссара.

– Значит, жива Россия! – прошептал он размягченно. – Значит, не одни мы с этими гадами сражаемся.

Маленький солдат тем временем вместе с Ерёменко – в последний месяц они постоянно находились вместе, подружились, – полезли на берег Тишки доставать пенал, сброшенный с самолёта. Снега было на косом речном склоне по шею, даже больше, в иных местах можно было провалиться с головою, но алюминиевый пенал не одолел его толщины, остался тускло мерцать на поверхности.

Ломоносов вскоре достал его. Пенал был похож на гильзу из-под малокалиберного снаряда, только гильза затыкается головкой, а пенал был завинчен аккуратной плоской крышкой. Ломоносов попробовал отвинтить её – крышка была нахлобучена крепко, да и Ерёменко остановил его:

– Погоди, Иван!

– Чего ждать-то?

– Вдруг мина?

– Да ты чего-о… Чтоб с нашего самолёта да свалилась мина? Ты что, совсем? – он покрутил пальцем у виска.

– Совсем не совсем, а осторожность не помешает.

Но маленький солдат не стал слушать своего приятеля, отвинтил-таки крышку. В пенале находилась свёрнутая в трубочку бумага. Ломоносов озадаченно почесал пальцами затылок:

– Однако!

– Пенал надо оттащить к командиру.

– Естественно, к нему, не к пулемётчику же Фоме Гордееву.

– А что, у нас есть такой пулемётчик?

– Был. У Горького.

Чердынцев пеналу обрадовался, как дорогому подарку, потетешкал его в руках, потом извлёк из внутренности патрона бумагу. Это было письмо начальника группы партизанских отрядов, стягивавшего не успокоившихся, не осевших в сёлах, в глухих деревенских местах на покой бойцов Красной армии, воюющих, не сдавшихся, в единый кулак. Когда таких отрядов будет много, они станут причинять врагу беспокойства не меньше, чем регулярное войско – только сапоги с раструбами и рваные шинельки будут летать от фрицев в разные стороны, сыпать вшами и распугивать культурных сельских птичек.

Мерзляков прочитал послание, подписанное неведомым полковником Игнатьевым и, не стесняясь Чердынцева, стёр с глаз влагу.

– Всё, – сказал он, – считай, что мы до своих дошли… Прибыли хоть и не вовремя, зато вовремя доложились. А это так важно – вовремя доложиться начальству, нас ведь в таком разе никто ни к окруженцам, ни к беглецам с фронта не причислит. Мы – в строю! – в груди у комиссара что-то заклокотало, зашипело, будто из прохудившейся велосипедной камеры выпустили воздух, рот ослабленно пополз набок. Мерзляков не сдержался, вытащил из кармана штанов кисет, закурил.

– Сообщить-то мы сообщим, сколько нас тут в наличии, кто именно собран и чего нам не хватает – за этим дело не станет, только вот вопрос – как это сообщение передать? – прочитав письмо в очередной раз (в шестой, между прочим), озабоченно проговорил Чердынцев и, расстегнув воротник гимнастёрки, опустился на скамейку. В землянке было жарко. Печка, на удивление умело сложенная, за полчаса могла превратить землянку в баню.

– А и не надо ничего передавать, Евгений Евгеньевич, – сказал Мерзляков, – они сами нас найдут. Один раз нашли и сбросили вымпел, найдут и во второй…

Тем временем тяжёлое серое небо прогнулось едва ли не до самой земли и из грузных, спекшихся неряшливо оборванными краями друг с другом облаков вновь посыпал снег – частый, крупный, каждая снежинка как лепёшка, круглая, плотная, в землю врезалась, будто увесистый коровий шлепок, – пространство сразу наполнилось звучным лягушечьим шамканьем.

Через два часа снег прекратился, сделалось тихо, так тихо, что стук дятла, усевшегося на дерево, прикрывавшее командирскую землянку, взламывал голову – слишком громко и резко он звучал. Воздух сделался жёстким, заскрипел ржаво, из него быстро выпарило, выдуло всю влагу, вместе с ветром с севера принёсся мороз.

Мерзляков оказался прав – неведомый партизанский начальник по фамилии Игнатьев сам нашёл их – через две недели бойцы с дальнего поста привели в командирскую землянку худосочного, с белым лицом, замёрзшего подростка, подтолкнули к Чердынцеву:

– Вот. Человек неведомый. В наших порядках ошивался, высматривал чего-то.

Подросток, не произнеся ни слова, кинулся к печке, обхватил её обеими руками, прижался тесно, дробно застучал зубами. Чердынцев обратил внимание: уж больно руки у подростка нежные, тонкие, пальцы длинные, музыкальные… Кивнул дозорным:

– Ладно, идите. Я разберусь.

Те козырнули, как и положено во всякой воинской части, где соблюдается дисциплина и есть командир, и ушли. Что-то подсказывало Чердынцеву: непростой это паренёк…

Он молчал. Подросток тоже молчал – грелся, никак не мог прийти в себя, звучно схлебывал с губ мокреть, оттаивал, слушал, как тепло проникает в мышцы, в кости – человек оживал на глазах. Наконец откинулся от печки и прошептал благодарным девчоночьим голосом:

– Спасибо!

Только тут Чердынцев понял, что это она, а не он – девушка! То-то руки у неё такие тонкие, а пальцы нежные и длинные, словно бы всю жизнь она имела дело лишь со смычком, скрипочкой, да с гусиным пером, которым пользуются вдохновенные поэты. И никогда не брала в руки, скажем, картофелину, чтобы очистить её, или столовый нож, которым так хорошо отрезать крупные куски хлеба от только что испечённой буханки…

– Отогрелись? – просто спросил лейтенант.

Девушка кивнула.

– Как вас зовут?

– Таня. Вы командир отряда?

– Да. Командир…

– Значит, я пришла точно.

Это и была связная от полковника Игнатьева. Связную накормили, напоили, спать уложили в хорошо протопленной, нагретой до того, что на стенках проступила морось, землянке, а утром отправили в обратный путь. До крайнего поста, расположенного у самого болота, так и не уснувшего на зиму и бурчавшего недовольно, Таню пошёл проводить Мерзляков. Там простился с ней за руку, пожелал благополучно добраться до полковника Игнатьева. Связная унесла с собою полные сведения об отряде – о численности его, о командире и комиссаре, о проведённых операциях, о нуждах и так далее. Чердынцеву же оставили один-единственный приказ полковника – бить гитлеровцев!

– Мы били захватчиков раньше, бьём ныне и будем бить дальше, – патетически произнёс Чердынцев, прощаясь с Таней.

Патетическая фраза не вызывала у девушки-подростка даже слабой улыбки, хотя должна была вызвать, поскольку очень уж выспренно она прозвучала – ну совсем как речь командующего округом на первомайском параде. Таня церемонно поклонилась командиру, землянке его, хорошо протопленной, благодаря за хлеб и соль, за благодатное тепло, и вышла на улицу. Дорога ей предстояла долгая и тяжёлая – не всякий мужчина способен осилить её.

Мерзляков, проводив Таню, вздохнул жалостливо и одновременно просяще: лишь бы ты, девочка, дошла… У кого он просил за связную, к кому обращался, Мерзляков не знал. Таня ушла, не оглядываясь.

Возвращаясь, поддерживая плечом сползающий немецкий автомат, – очень неудобная штука в носке, комиссар думал, всё ли они перечислили в перечне своих нужд, отправленном Игнатьеву, не пропустили ль чего важного?

Кажется, всё. И насчёт взрывчатки сказали, и насчёт врача, и насчёт толкового минёра – в помощь Бижоеву, и насчёт продуктов, и насчёт лекарства… Мерзляков шёл в лагерь и по дороге, на ходу, загибал пальцы – будто верстовые столбы считал: и это попросили, и это, и то… Кажется, всё. Только вот будет ли толк от этого перечня нужд? Время покажет.

Но главное – не это, главное – их снова поставили на боевое довольствие, они опять в действующих списках. Вылететь из списков – штука страшная, это – конец жизни. Так, во всяком случае, считал Мерзляков.

Через три дня, вьюжной лешачьей ночью, когда невозможно было понять, где небо, где земля и вообще неведомо, что происходит с природой, группа Бижоева пустила под откос поезд с полновесной немецкой частью, в которой и танки были, и орудия, а солдат, получивших боевой опыт в Северной Африке, насчитывалось не менее пятисот… В общем, тридцать вагонов и восемнадцать платформ, плюс четыре теплушки, – длинный состав этот тянули два паровоза, – закувыркались под откос. Вместе с паровозами. Фейерверк получился такой, что на него слетелись все вороны, проснувшиеся в округе площадью километр на километр – никогда клювастые ещё не наблюдали такого диковинного зрелища. Да что там вороны – даже подрывники Бижоева, люди, уже успевшие кое-чего познать в жизни, тоже никогда такого не видели.

Грохот рвущихся железных конструкций, треск пламени, крики уцелевших людей, острое змеиное шипение пара, выхлестывавшего из расколотых котлов, вой осколков – в огонь угодили ящики со снарядами, рвались они пачками, десятками, особенно снаряды танковые, которые оказались нежнее артиллерийских – осколки рассыпались так густо, что у тех, кто уцелел после катастрофы, шансов выжить почти не оставалось – всё живое осколки рубили, будто топором. Бижоев со своими людьми предусмотрительно отошёл в лес, под защиту сосновых стволов – здесь осколков можно было не бояться.


– Вот это работа, – радостно потирал руки боец Овчинников, впервые попавший с группой подрывников в рейд, – на пять с плюсом! От такого подрыва даже сам Гитлерюга, сидючи в Берлине, икать будет.

Тут мрачный малоразговорчивый Бижоев глянул на него так, что Овчинников споткнулся на последних словах, они словно бы сами по себе втянулись внутрь, и Овчинников умолк. Бижоев поднялся с заснеженного пенька, на котором сидел, поймал глазами отблески пламени, рыжими тенями пляшущие на макушках деревьев, и дал команду отходить в лагерь.

Через пару дней Ломоносов отправил своего человека на встречу с Октябриной Пантелеевой – надо было узнать, что о подрыве говорят в районе.

Разведчик принёс сведения важные: гитлеровские власти объявили в районе траур – слишком много солдат погибло, рельсовые пути восстанавливали без малого двое суток, но восстановили кое-как, на грубую живую нитку, наспех, для нормального восстановления потребуется не менее полутора недель. Но главное было не это, главное – немцы поняли, кто против них воюет, и собирались направить в лес, к берегам реки Тишки карательную экспедицию…

– Ну что, Андрей Гаврилович, – Чердынцев, выслушав сообщение, неожиданно улыбнулся, улыбка у него была какой-то незащищённой, по-пионерски открытой, мальчишеской, будто лейтенант был невоенным человеком, – что на это скажешь?

– А не опередить ли нам их?

– Молодец, комиссар, в корень зришь… Я тоже об этом думаю, – Чердынцев присел около печки, подкинул в полыхающее нутро несколько поленьев. Конечно, не командирское это дело – топить печку, с этим должен справляться ординарец, но ординарцев не было ни у лейтенанта, ни у Мерзлякова, поэтому печку топили они сами. – Соберёмся в кулак, всем отрядом выступим… Здесь оставим только двух человек, чтобы не дали землянкам вымерзнуть, больше не надо…

Комиссар привычно сгрёб усы в ладонь:

– И это верно.

На следующее утро, часа за полтора до рассвета, в Росстань ушли двое разведчиков: надо было поточнее узнать, в каких конкретно домах жили немцы, в каких – полицаи, где обитал районный начальник – бургомистр, или как его там величают, председатель управы, что ли? Чтобы потом не плутать вслепую и не хватать за шиворот невинных граждан. Пусть невинные граждане спят спокойно!

Хотя вряд ли они в ту ночь смогут спать.

Маленький солдат, провожал разведчиков, наказал:

– Чтобы одна нога там, а другая здесь. Времени нет. Предстоит операция.

Небо было чистым, в нём слепо помаргивали сухие, от холода сжавшиеся в льдинки звёздочки. В том, что на небе не было ни одного мутного пятна, Ломоносов увидел хороший знак. Ну а в том, что звёзды похожи на куски металлической окалины, на колотый лёд, виновата зима. По краю неба тревожно металась, то усиливаясь, то пропадая совсем, узкая багровая полоска: где-то что-то горело, может быть, даже рвалось, только не было слышно, иначе с чего бы так заполошно вспыхивать далёкому небесному огню?

И тишина лежала кругом, будто одеяло на земле, – плотная, пушистая, огромная тишина – ни одного звука. Даже людей, спавших рядом в землянках, не было слышно – ни вскрикиваний, рождённых худым сном, ни храпа, ни заполошного бормотанья, ничего… Словно бы жизни не было на земле – была она и не стало её. Ломоносов ещё несколько минут молча вглядывался в темноту, где исчезли, растворились его люди, разведчики, за которых он готов был голову опустить на плаху, лишь бы они вернулись целыми, потом развернулся и по тропке побрёл к своей землянке – утро вечера мудренее.

Отряд начал готовиться к походу на Росстань. Чтобы людьми можно было успешно управлять, Чердынцев кроме подрывников и разведчиков, кроме хозяйственной группы образовал ещё три взвода, по тридцати человек в каждом – народа для этого было достаточно. Во главе первых двух поставил лейтенантов, прибившихся к ним – Сергеева, бывшего миномётчика (впрочем, сам он говорил, что миномётчиков не бывает бывших), широколицего весельчака с открытой улыбкой, и Геттуева Максима – сильного добродушного балкарца с посечёнными оспой щёками… Геттуев мог запросто упереться плечом в ствол берёзы и завалить дерево – такой сильный был. Над третьим взводом Чердынцев поставил старшего сержанта Крутова – спокойного молчаливого киевлянина с мечтательным взглядом, любителя стихов и народных песен.

Собственно, о таком разделении отряда Чердынцев подумывал давно, но осуществлять его не спешил: с одной стороны, сомнения были, с другой – надо было повнимательнее присмотреться к будущим командирам, убедиться, что они годятся для этого, с третьей, этим нужно было заниматься серьёзно, а чтобы чем-то заниматься серьёзно, необходимо было время.

Времени-то у Чердынцева как раз и не было. И у Мерзлякова не было. С одной стороны, конечно, плохо, что командиры назначены именно сейчас, перед большим боем – у них не будет времени приглядеться к своим людям, а с другой, это и хорошо: в бою сразу станет понятно, кто есть кто… Кому можно отдать последние патроны, чтобы прикрыл отход товарищей, а кто способен только есть супы из гороховых концентратов…

Разведчики вернулись быстро – сходили с одной ночёвкой, почти без отдыха, принесли нарисованную от руки схему Росстани, где были обозначены дома, облюбованные немцами, дома полицаев, а также здания, в которых находились официальные оккупационные учреждения.

Чердынцев посмотрел схему и, вызвав к себе командиров взводов, протянул им бумагу, исчерканную квадратиками, треугольниками, прямоугольниками:

– Познакомьтесь! Разведка принесла. Данные точные.

Пока взводные изучали схему, Чердынцев наблюдал за ними, гадал, как они покажут себя на новых местах? На старых, в строю, показали вроде бы неплохо, а на новых? Одно дело – быть рядовым, не портить строй и правильно выполнять команду «Равнение на самый большой нос в отряде!» и совсем другое – быть командиром. Пробовал Чердынцев найти ответ – в себе самом, в своих ощущениях и не находил. Пока не находил…

Всё покажет ночной бой. Там-то и будут расставлены все точки над «i» и тогда можно будет идти дальше.

– Когда наступаем, товарищ командир? – спросил Геттуев. Человек деликатный, большерукий и большеглазый, производивший впечатление сонного гиганта, которого ничто не может вывести из равновесия, он всегда был убийственно вежлив и строго соблюдал субординацию – видимо, в далёком горном селении, где он родился, воспитание было поставлено на «пять». По профессии Максим был педагогом, закончил учительский институт, потому ему сразу и определили в петлицы лейтенантские кубари, тем более, что он проходил по графе «нацкадр», а национальные кадры товарищ Сталин привечал и всячески поддерживал.

– Завтра днём. Поэтому изучайте, изучайте схему. В Росстани у каждого будет своё задание.

– По адресочкам пойдём, значит? – весёлым тоном поинтересовался Сергеев.

– Ага, по адресочкам, – подтвердил Чердынцев. – У одних свидание будет с бургомистром, у других с начальником полиции, у третьих с руководителем местной управы… Так что изучайте схему.

– А перерисовать её можно?

– Можно.

День следующий выдался морозный, розовый, будто освещённый утренним весенним солнцем, с лёгким искристым пухом, невесомо плавающим по воздуху.

– Самый раз пробежаться на лыжах, – бодро произнёс Мерзляков, похлопав рукавицами друг о дружку. – Не было б войны, так и было бы. В прошлую зиму я ни одного воскресения не пропустил, обязательно становился на лыжи. Заряда бодрости потом хватало на целую неделю, до следующего воскресенья.

– То была другая жизнь, – сожалеюще произнёс Чердынцев, – и мы были другие.

– Жизнь была другая – это верно, но вот насчёт нас не соглашусь, – Мерзляков протестующе мотнул головой. Обычно мягкий, комиссар временами делался неуступчивым, жёстким, словно бы специально хотел показать окружающим, что он не пряник, который всегда бывает сладким, и не мякина он – материал, идущий, как известно, на подстилку. – Мы какими были, такими и остались.

– Это всё теория, Андрей Гаврилович, а теория – штука сухая, без обновления жить совсем не способная… Соображения насчёт того, что мы не меняемся обычно рождают в своих головах старые, извините, дамочки. Дворянки…

– Ну и что? Во всех случаях возраст – это мудрость, Евгений Евгеньевич. Дворяне были не самыми глупыми людьми.

– Возраст предполагает и другое – дрожащие руки, слюни изо рта, тяжёлую, с костылями походку и, простите великодушно, запоры…

В розовой искрящейся мути неподвижно висело солнце, маленькое, кривобокое, со смещёнными краями, рождало в душе щенячье чувство – хотелось в дом, в тепло, в собственное детство, такое солнце обычно предвещает сильные морозы. Хоть и холодно было сегодня, а будет ещё холоднее. Люди чувствовали это, втягивали головы в плечи, дышали тяжело, хрипло… Но похода в Росстань Чердынцев не отменил, всё шло по плану.

– Я в голове отряда пойду, с разведчиками, – сказал Чердынцев комиссару – это означало, что Мерзляков должен был оставаться в хвосте отряда, подбирать, подскребать отставших, заметать следы, ежели что случится, – такое разделение было естественно.

Не дожидаясь ответа, Чердынцев поспешил в голову отряда, туда, где шёл маленький солдат со своими людьми.

Провальное болото, которое не смогли утихомирить даже сильные морозы (вздыхало оно, шевелилось хрипло, выпускало пары), обошли слева, сделав приличный крюк, другого обхода не было. Летом, если они будут живы к той поре, надо будет проложить прямую дорожку, наверняка она есть, и её знают местные жители, – по потайной неровной тропке этой и ходить будет безопаснее, а главное, дорога эта – короче. Времени она сократит много. Кто знает путь – пройдёт по этой тропке без всякой опаски, одолеет гнилую пучину и очутится на другом берегу, незнающий обязательно сделает неверный шаг и опустится на болотное дно.

Чердынцев оттянул рукав, посмотрел на свои знатные часы. Времени уже много, а им ещё идти да идти… Он опустил рукав, окутался лёгким звенящим паром:

– Поспешай, братцы!

Братцы и сами знали, что надо поспешать, убыстряли шаг свой, привалов старались не делать, шли и шли в Росстань без остановок и перекуров. Чердынцев шагал вместе со всеми, в голове отряда, держа автомат на боевом взводе.

До Росстани добрались без приключений.

Розовый весенний воздух к вечеру здорово потемнел, в нём обозначились серые краски, пространство сделалось рябым. Росстань находилась перед ними, будто на ладони, всё хорошо было видно – и неказистый Дом культуры, на котором развевался немецкий флаг, и баня с длинным железным шпеньком трубы, похожим на зенитное орудие, сторожко смотревшее в небо (в бане этой любили собираться полицаи и попариться с пивком – сегодня как раз был мужской день), и тихая скорбная церковь на взгорке, и здание райкома партии, в котором находилось какое-то важное фашистское учреждение – на райкоме, на хорошо оструганной палке, прибитой гвоздями прямо к лицевой части фронтона, также красовался немецкий флаг.

Хоть и темнело уже, а Чердынцев всё детально рассмотрел в свой «персональный» бинокль, который он тащил с собою ещё с шестой заставы, зачехлил его и объявил по залёгшей цепи:

– Через двадцать минут пойдём. А пока – отдых. Командиры взводов – ко мне!

Он хотел ещё раз проверить, всё ли ясно командирам, не будут ли они в ночной суматохе, которая возникнет обязательно, мешать друг другу? Не то ведь так и по своим открыть огонь можно. На войне, как на войне, – всякое бывает. Серьёзнее всего отнёсся к своим новым обязанностям лейтенант Геттуев (действия своего взвода он обдумал до мелочей), а вольнее всего, с расчётом на «авось» – Сергеев. Чердынцев выслушал Сергеева, но ничего ему не сказал… Как, впрочем, ничего не сказал и Геттуеву.

А вот советы по части тактики дал всем и велел их придерживаться неукоснительно.

– Иначе… – он показал взводному Сергееву кулак. – Понятно?

– Так точно! – лихо отозвался Сергеев.

Через двадцать минут поднялись.

В Росстань входили с трёх мест. Райцентр – тихий, слепой, с редкими лампами, горящими в домах, словно бы что-то чувствовал. На улицах – ни души.

Чердынцев пристроился к взводу Сергеева – боялся, как бы лейтенант не наколбасил чего… Очень уж не хотелось терять людей.

Задача у Сергеева была простая – атаковать полицейскую управу, бойцы во взводе были опытные, растеряться не должны.

В бою лейтенант Сергеев действовал так же, как и говорил – не думая. Он первым вытаял из темноты, прыгнул на крыльцо, где с винтовкой через плечо топтался угрюмый, нахохлившийся, как ворона, часовой, залепил ему ладонью рот и сделал резкое движение вверх, задирая этой «вороне» голову, а остриём ножа секанул по горлу чуть ниже кадыка.

Часовой даже пикнуть не смог – не закричал, не засипел, не застонал, лишь воздух вышел из него с хриплым звуком, и полицай, залитый кровью, выхлестнувшей из раны, кулём распластался на крыльце.

Сергеев, не теряя скорости, ворвался в управу, ножом полоснул второго полицая, кинувшегося ему наперерез, добавил кулаком, и тот, бездыханный, – из него Сергеев вышиб все силы, не говоря уже о духе, – растянулся, задёргался на полу.

Командир взвода понёсся по лестнице вверх, на второй этаж – там находился кабинет начальника полиции, некоего Сидоренко, старавшегося преданно служить новым хозяевам и уже запятнавшего свои руки кровью.

Сидоренко находился на месте – не успел уйти домой. Увидев Сергеева, он налился кровью – подумал, что без разрешения к нему пожаловал кто-то из жителей райцентра, и рявкнул так, что под потолком кабинета закачался железный абажур:

– А ну, выйди отсюда!

Сергеев в ответ рассмеялся.

– А что будет, если я не выйду? – приставил ко лбу ладонь, упёрся в кончик носа большим пальцем, остальными пальцами издевательски пошевелил в воздухе: – Ко-ко-ко-ко!

Начальник полицейской управы покраснел ещё больше:

– Ты чего себе, биндюжник, позволяешь?.. – он с треском выдвинул ящик стола, сунул в него руку – там находился пистолет.

Но Сергеев, державший в рукаве нож, уже вскинул в коротком резком движении руку, и нож птичкой выпорхнул у него из рукава, как заряд из жерла миномёта.

Начальник полиции и пистолет достать не успел, и уклониться от ножа опоздал – не повезло ему, бедняге, нож концом своим всадился точно вниз шеи, прикрытый жидким, неровно завязанным узлом галстука.

Когда всё было кончено, Сергеев, вытерев нож о занавеску, прикрывавшую окошко, сказал Чердынцеву:

– Может, нам это здание спалить ко всем шутам, а?

– А зачем? – спокойным тоном спросил Чердынцев.

– Чтобы полицаи знали – с них за их чёрные делишки будет спрос… Мы этих козлов где угодно найдём, даже на том свете, и прищемим хвост.

– На том свете вряд ли. А жечь не стоит. Полицаи найдут себе другое здание, кого-нибудь из дома выгонят… А мы эту цель не преследуем.

– Козлов этих, как и фрицев, били, бьём и будем бить, – неожиданно высокопарно произнёс Сергеев.

– А вот это – верно. Пленные есть?

– Пленных нет. Немцев наши ребята ещё могут взять в плен, а полицаев – вряд ли… Слишком у них морды противные.

Лейтенант Сергеев со своей задачей справился много лучше, чем ожидал Чердынцев – сработал жёстко, чётко, быстро. Заслужил сладкий пирожок.

– Оружие, которое есть в полицейской управе, надо забрать с собой – всё до последнего ствола. И патроны – тоже, – хмурясь, будто был чем-то недоволен, приказал Чердынцев. – И провиант.

– Будет сделано, – пообещал Сергеев.

– Я к Геттуеву…

– Я сопровождающего дам, – настырным тоном произнёс Сергеев, – не помешает ведь… Вдруг в темноте фрицы встретятся? Мало ли что…

Чердынцев хотел отказаться, потом махнул рукой:

– Ладно, давай!

На улице затевалась метель. На окраине райцентра, где действовал взвод Крутова, прозвучал один сдавленный, ослабленный расстоянием выстрел, потом другой, Чердынцев прислушался – не перерастут ли одиночные хлопки в канонаду? – нет, не переросли, выстрелы больше не раздавались. Снег под ногами визжал громко, противно, вызывая на зубах чёс, над серой, смазанной темнотой поверхностью дороги поднималась невидимая крупка – холодная и твёрдая, как стекло. Ветер поднимал её выше и швырял в лица людям. Чердынцев подумал, что неплохо было бы, если б разыгралась метель – она обязательно засыплет следы отряда.

Снег, метель, вьюга – их спасение, их единомышленники.

Лейтенант Геттуев сидел за столом коменданта и перебирал бумаги – спокойный, огромный, он был создан для мира, для труда, но никак не для войны. Человек, созданный для войны, вёл бы себя, как Сергеев – суетился, размахивал руками, ругался, ярился, матерки отпускал бы особенно щедро, налево и направо, чуть что – хватался бы за нож или пистолет, а Геттуев был сотворён из другого теста.

Увидев командира отряда, он поднялся со стула, улыбнулся застенчиво – ну, будто школяр перед строгим учителем, – обвёл рукой ворох бумаг: вот, мол, выбираю самые нужные. Улыбка лейтенанта тронула Чердынцева, он любил бесхитростных, искренних людей, они всегда бывают словно бы на ладони, ничего не прячут.

– Как дела, Максим?

– Всё в порядке. Комендатуры, считайте, нет. Бумаг только очень много…

– Ценные есть?

– Вот, отбираю. Приказы всякие, инструкции, распоряжения, когда, кому и куда выходить на работу – всю эту макулатуру я отбрасываю, а бумаги оперативные, сводки по нашему, откладываю.

– Закругляйся, Максим, скоро отходить будем. Раненые есть?

– Нет.

– Я – к Крутову. Отход – по ракете.

Чердынцев обзавёлся и ракетницей – разведчики принесли из очередного похода – новенькую, в смазке, с деревянными резными щёчками, по-дамски кокетливыми. Была своя ракетница и у комиссара, правда, не такая нарядная, как у командира – попроще. Да и производства иного – у командира немецкая ракетница. У Мерзлякова – наша, отечественная… Чердынцев вновь вывалился на улицу.

Метель продолжала закручивать снеговые хвосты, ветер усилился. В пространстве появился далёкий хриплый вой.

У Крутова дело обстояло хуже всех – у него был один убитый, молчаливый солдат с самой распространённой русской фамилией Иванов, которого мало кто знал, солдат этот никогда ничего о себе не рассказывал, – и один раненый.

– Вот мать честная! – всплеснул руками Чердынцев. – Как это произошло?

Хотя, какая разница, как всё было, важен итог: один убитый и один раненый. А произошло всё очень просто. Крутов навалился на недавно оборудованную немецкую контору, которая занималась отправкой рабочих рук в Германию, снял часовых, ликвидировал дежурку с сидящими в ней немцами и не учёл фактора совершенно случайного: один немец, съевший во время обеда что-то не то, полдня не вылезал из нужника, во время налёта он также находился там. Естественно, с оружием, поскольку был человеком аккуратным: если ему велели ходить с винтовкой даже в сортир, то он так и поступал. Да и командиры, надо полагать, были умнее его, бедолаги с капризным желудком.

Долг свой этот немец выполнил до конца – подтянул штаны и, ввалившись в дежурку, где в это время находились партизаны, сделал один выстрел, потом второй. На большее его не хватило – оглушил прикладом стоявший неподалёку партизан.

– Что делать с убитым? – спросил Крутов, болезненно дёргая одной щекой – это было нервное, хотя нервным командир третьего взвода не считался. Чердынцев понимал его – парень переживал потери.

– Заберём с собой в лагерь, – сказал Чердынцев. – Там похороним.

Через десять минут он дал ракету – та взмыла в низкое тёмное небо, рассыпалась на мелкие тусклые осколки, очень быстро погасшие, родившие в душе неожиданную боль. Результаты налёта были хуже, чем хотел Чердынцев. И никто в этом не виноват… Увы.

Прошло несколько мгновений, и на противоположной стороне райцентра взвилась ответная ракета: Мерзляков, находившийся с разведчиками, не дремал, вовремя засёк сигнал, отозвался… Вот за кого Чедынцев был спокоен, так это за разведчиков – Ломоносов давно уже перестал быть тем неумехой, растерянным и одновременно по-детски любопытным маленьким солдатом, каким он был в июне – июле сорок первого года.

– Отходим, Крутов, – подогнал Чердынцев командира третьего взвода. – Раненого и убитого придётся нести на себе, другого выхода нет. В лесу из веток сделаем волокуши.

Необычно тихо было в райцентре. Даже собаки не брехали, словно бы понимали, что происходит.

До родного болота, – всё ещё живого, бурчливого, не думающего, несмотря на морозы, засыпать, добрались без приключений. Устроили привал. Чердынцев нашёл Бижоева, сидящего на старом замёрзшем пне, с которого подрывники посшибали ногами снежную нахлобучку, чтобы можно было сидеть без опасения примёрзнуть.

– Надо бы на пути нашего отхода поставить десяток мин, – сказал Чердынцев.

– Будет сделано!

Вечером хоронили убитого. На берегу Тишки, в стороне от лагеря, двумя ломами вырубили мёрзлый полуметровый пласт, подняли его, дальше дело довершили лопатами, могила получилась сухая, глубокая. Гроб сколачивать было не из чего. Иванова, как он был в телогрейке, посечённой пулями, в ватных штанах и старых расшлёпанных сапогах, завернули в белую простынь, углом простыни прикрыли лицо, чтобы о него не били твёрдые комья земли, когда станут засыпать могилу. Партизаны выстроились полукругом около могилы, выжидательно затихли, глядя на командира.

– Я буду краток, – сказал Чердынцев. – Горький у нас сегодня день – мы потеряли своего боевого товарища. Самое дорогое, что у него было, – жизнь он отдал за родную советскую Родину. Нам остаётся одно – отомстить за него. И мы это сделаем!

Вот и все слова. Безыскусно, просто. Никаких других слов произносить не надо, они лишние.

Выдержав небольшую паузу, Чердынцев добавил ещё одну фразу, заключительную:

– Дай бог, чтобы на кладбище этом было как можно меньше могил и заселялось оно как можно реже…

Чердынцев правильно просчитал возможные действия немцев и заминировал подходы к лагерю. Понимая, что налёт совершили партизаны (завелись-таки!), фрицы принялись шариться по лесу, искать следы, прикидывать, в каких берлогах они могут зимовать, и вышли, естественно, к болоту. Там выстроились неровной шеренгой у края и долго молча смотрели на снежное поле, казавшееся им прочным, незыблемым. Офицеры обсудили дальнейшие действия, решили, что надо двигаться по ровному задубелому полю на ту сторону и дали команду идти. Солдаты, не колеблясь ни секунды, без всякой опаски зашагали вперёд.

Болото словно бы специально молчало, не родило ни одного звука – ни бурчанья, ни жалобных вздохов, ни влажного хрипа – ничего, в общем, оно будто бы специально ждало врагов. Когда же первые два десятка солдат прошли дальше по ровному снеговому полю, поле вдруг ожило, задрожало, заколыхалось и неожиданно захлопало диковинными жидкими пузырями, выступающими из-под снега со звуком, похожим на винтовочные выстрелы.

– А-а-а! – горласто и страшно заорал один из солдат. Поле под ним гнило проломилось, в пролом выхлестнула красноватая вонючая жижа, и барахтающийся, беспомощно размахивающий руками солдат начал стремительно опускаться вниз, в болотную бездонь. К нему никто даже подскочить не успел, как солдат целиком, с головой ушёл в бурчащую, с резким запахом жидкую плоть.

Несколько немцев, шедших рядом, также с криками, с воплями стали погружаться сквозь проломившийся болотный покров в бездну… Стон повис над болотом.

Трёх провалившихся солдат удалось спасти, двух нет – они так же стремительно, как и первый бедолага, скрылись в болотной топи. Только пузыри, вымахнувшие из бездони, захлопали оглушительно, спугнули сидевших на макушках недалёких деревьев чёрных воронов.

Цепь немецких солдат попятилась от болота прочь. Обходных путей их командиры не стали искать, побоялись дальнейших потерь, да и сами каратели образца сорок первого года не набрали ещё привычной лютости, здорово отличались от карателей года, допустим, сорок третьего – не было в них пока той, ставшей печально известной жестокости, не наработали ещё… Так что на мины они не наткнулись.

Тем не менее, поразмышляв немного, Чердынцев решил мины не снимать – пусть стоят. Снимут, когда на задание пойдёт очередная группа, – тогда и освободят путь.

О налёте на районный центр Росстань стало известно в партизанском штабе, и в один из серых, с низкими облаками дней со стороны фронта прилетела небольшая трескучая «прялка» – самолёт По-2, четырёхкрылая машина с плоскостями, обтянутыми промасленным перкалем. С самолёта был сброшен очередной алюминиевый пенал.

Прощально покачав крыльями, «прялка» через полминуты растворилась в мутном мареве пространства.

– И как на ней только не боятся летать люди? – жалостливо проговорил Ломоносов, проводив взглядом «прялку». – Ведь её же поджечь можно чем угодно – коробком спичек, простой свечкой, очередью из «шмайссера». Даже плевком достать можно.

Из сообщения, запрятанного в пенал, Чердынцев узнал, что скоро в отряд к нему будут заброшены два человека – врач и радист. Что же касается налёта на райцентр, то неведомый партизанский полковник Игнатьев поздравлял с успешной операцией и послание своё закончил бодрым напутствием: «Так держать!» Послание это взбодрило Чердынцева, он прочитал его дважды, потом дал прочитать Мерзлякову, тот также прочитал его дважды, и оба в унисон разом, довольно потёрли руки:

– Дай Бог здоровья партизанскому полковнику Игнатьеву!

А Мерзляков добавил от себя:

– Прибытие врача и радиста в отряд – это больше, чем просто прибытие врача и радиста. Евгений Евгеньевич, – он многозначительно поднял указательный палец, – это означает регулярную связь с главным партизанским штабом…

– А такой есть? – неверяще спросил Чердынцев.

– Есть! – убеждённо проговорил Мерзляков. Поправился: – Должен быть!

– Дай-то Бог… – Чердынцев перечитал послание в третий раз. – Дай-то Бог!

– А регулярная связь, как и то, что мы стоим на партизанском учёте, означает, что нам и продукты подкидывать будут, и патроны, и оружие – только воюй!

– Эх, Андрей Гаврилович, твоими устами только мёд пить… А у нас в большинстве своём на столе – чай без сахара. Да сухари – вечный крестьянский провиант. И концентраты. Ладно, – Чердынцев махнул рукой, – поживём – увидим…

Летом, конечно, воевать в этих местах легче, и жить легче – летом каждая ветка способна прикрыть голову партизану, сделать его невидимым, замаскировать, каждый лист готов защитить его, в реке рыбу можно наловить даже рубахой, в лесу набрать ягод и грибов, при случае можно и зверя завалить, а зимой?

Зимой партизану сурово – и холодно, и голодно, и спрятаться часто бывает негде. Враг, который и сильнее партизан, и хитрее, и вооружённее – и самолёты имеет, и танки, и орудия дальнего боя – обязательно постарается расправиться с разнокалиберными, не всегда достаточно обученными людьми, засевшими в лесах, так что задача у Чердынцева и его людей остаётся одна – выжить. Выжить, выстоять и дать фрицам бой.

Надежда одна – земля, на которой они находятся. Это своя земля, родная, здесь – могилы близких людей, могилы эти растянулись едва ли не до самого Владивостока. Ежели что – земля родная, родненькая, теплом отцов и матерей согретая, поможет, прикроет, а в худшую минуту к себе в конце концов заберет. Хотя раньше времени уходить не хочется. Но война есть война, на войне всякое бывает. Смерть здесь – обычное дело…

Выстроив отряд в сосняке, надежно прикрытом сверху (густые кроны смыкались плотно, в некоторых местах даже небо не просвечивало), Чердынцев прошёлся вдоль строя, пристально всматриваясь в каждое лицо. Он уже знал многих своих людей лично, и не просто знал, а мог довольно точно определить возможности каждого – то самое, что должен уметь делать всякий мало-мальски подготовленный к войне командир.

Многих из этих людей не станет, сложат свои головы в боях с гитлеровцами, может быть, не станет и самого Чердынцева, но земля, на которой они находятся, никогда не сделается немецкой, это русская земля, она будет жить; на их место придут новые люди, также Россией рождённые, и будут её защищать.

Процесс этот неостановим, прервать его невозможно, никакие немцы не смогут прервать его – чтобы одолеть это, нужно уничтожить всю Россию, всю, до последнего человека, а это не произойдет никогда. В чем, в чем, а в этом Чердынцев был уверен твёрдо.

Он остановился посередине строя, сделал несколько шагов назад, чтоб лучше видеть отряд, и проговорил тихо, ощущая, как в виски ему натекает тепло, а в горле начинает что-то першить:

– Бойцы, мы не одни! У нас налажена регулярная связь с Большой землёй, с партизанским штабом, с нашими. О нас знают, может быть, знает даже сам товарищ Сталин…

Гул голосов волной поплыл над головами людей, заглушил негромкий простуженный голос командира, глаза у многих засияли радостно: люди не ожидали услышать таких слов.

– Да-да, – подтвердил Чердынцев. – Это так. – Он сам верил в то, что говорил. – Нам помогут выстоять. Видите вот это? – Чердынцев поднял над головой тускло блеснувший металлом пенал. – Я не удивлюсь, если очень скоро в таком же пенале нам придёт сообщение о том, что мы можем написать письма своим родным, домой, в свои семьи, матерям и письма эти дойдут… Обязательно дойдут!

Кто-то рявкнул восторженно «Ура!», но Чердынцев предупреждающе поднял руку:

– Радоваться пока рано… Но это будет обязательно!

Он замолчал. Обвёл глазами лица людей – дорогими они стали для него, именно дорогими, другого слова не подберешь, хотя слишком это слово штатское, попахивает юношеской увлечённостью, домашней стряпней, фотокарточками в рамках из мелких речных ракушек, патефоном, крутящим пластинки Вадима Козина, пропавшего за несколько лет до войны… Мещанское словечко, конечно, но другого Чердынцев не сумел найти, да, собственно, особо и не старался искать его.

От этих людей отныне зависела жизнь его, а от него зависела жизнь их, всё было тесно переплетено, связано, срослось в единую ткань, в которой обрывов, честно говоря, быть не должно.

Если оборвется одна нитка – это ничего, и две оборвавшиеся нитки, и три – тоже ничего, а вот если ткань, полотно… Нет, ткань не должна порваться.

Он стоял перед строем и молчал. И строй стоял перед ним и также молчал, люди, кажется, даже дышать перестали. Впереди у них была война. И что произойдёт на этой войне, не знал никто. Оставалось только одно – вера. Вера в то, что война эта будет выиграна.
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